Бульмеринг М.Е.

Воспоминания

Через много лет, когда меня давно не будет на свете, а Ты, дорогая дочь, будешь почтенной дамой, быть может прочтешь эти строки, вспомнишь меня и узнаешь происхождение своих предков, о которых постараюсь рассказать. Когда была Великая Россия, то имя наше было известно особенно в военном кругу, и все старики, как Бульмеринги, так и Короленко, с честью служили Царю и отечеству и не раз пролили вою кровь.

Фамилия Бульмеринг — шотландская. Наши предки еще в 1600 г. Переселились из Шотландии, было ли это по политическим или по другим причинам, точно неизвестно. Один из них поселился в Риге и, по записям дошедшим по нас, мы ведем свою родословную с 1700г. При Николае I-м было дано русское дворянство, герб и приставка фон. Прадед мой был трижды женат.

Мой дед был от третьего брака, мать его была француженка Мария Барте. Дед был генералом русской службы, ранен под Варшавой, моя бабушка, его жена, урожд. Триниус. Я их помню с детства. Дед был строгий и серьезный старик, бабушка добрейшая женщина. В 1880 г. мы с отцом, матерью и сестрой: были на их золотой, свадьбе в Варшаве, где собралась вся семья: четыре сына, две дочери и нас — одиннадцать внуков и внучек. (Сыновья: Михаил, Евгений — мой отец, Альфред и Александр. Дочери: Ольга Левенштерн и Мария (незамужняя). Старики были бодры. На большом балу в 1-й гимназии, где мой дядя Михаил был директором, я, как старший внук, открыл бал с бабушкой.

В последний раз я их увидел в 1885 г., когда; уже был юным драгуном-офицером. Дед еще был настолько бодр, что возил меня показывать Варшаву и ударил извозчика по плечу, за то что тот не туда повернул. Тогда это было возможным. Дед очень гордился своим вторым сыном — моим отцом — который в 1877 г. в чине полковника получил Георгия на шею. Он и бабушка меня ласково приняли и были счастливы видеть офицером своего старшего внука. Дед умер когда ему было 90 лет, пережив бабушку на два месяца. Оба похоронены в Варшаве на лютеранском кладбище.

Отец мой, Евгений Михайлович, родился в 1834 г. и по окончании военно-инженерного училища прямо попал на войну в 1854 г. в знаменитый Севастополь, осажденный тогда Францией, Англией и Турцией. Одна из батарей, построенная за ночь отцом, названа была «батарея Бульмеринг». Раненый в грудь под конец войны (французской разрывной гранатой) и оправившись, отец окончил Инженерную военную академию, но страдал сердцем и по совету докторов, из-за климатических условий был послан на Кавказ, где опять попал на войну с горцами, а затем с турками в 1877 г. Он получил золотое оружие, Георгия 4-й степени и 3-й на шею за взятие крепости Кареч и ранен был в голову. После войны был при генерал-губернаторе в Варшаве, затем начальником военных инженеров в Финляндии, командовал блигадой 41-й дивизии и был назначен комендантом тогда большой новой крепости Керчь. От солнечного удара на смотру новобранцев отец стал болеть. Раны Севастополя и Кавказа дали себя знать, и сравнительно молодым, в чине генерал-лейтенанта он был назначен членом Александровского комитета о раненых и переехал в Петербург, где долго болел. В 1897 г., 62-х лет, умер и с Высочайшего повеления, как севастопольский герой, был похоронен в Севастополе на братском кладбище, недалеко от могилы гр. Тотлебена.

Моя мать, София Герасимовна Бульмеринг, урожд. Сумбатова, дочь полковника и внучка генерала, тоже из военной семьи, которые воевали на Кавказе с горцами. Князья Сумбатовы из армян, и предок матери (очень дальний) последний царь армянский. В 1862 г. под Новый год моего отца, тогда юного офицера, один из товарищей потащил на бал к Сумбатовым — богатый дом в Тифлисе. Там отец сразу влюбился и через две недели обвенчался с моей матерью. В 1863 г., 23-го мая, родился я — твой отец, дорогая Ирина. Под вечер 23-го мая, отец сидел в кабинете. Старик нищий просил у него милостыню в окно, когда пришли сказать, что родился сын. Отец так обрадовался, что дал нищему, при всей своей бедности, 5 рублей, что было тогда большой суммой. Нищий затем часто к нам заходил, и я его еще помню и называл почему-то Бабай.

Быстро проходят года детства и юношества, но всего они не уносят, многое я помню и теперь на досуге расскажу.

Отец и мать меня сильно баловали, больше чем сестру Катю. Ребенком я много болел, и кроме матери особенно ухаживала и баловала меня бабушка, Екатерина Егоровна Сумбатова, моя добрая, хорошая Бабо, как назвал ее еще ребенком, которую я всегда так любил. Единственный сын бабушки, офицер Нижегородского драгунского полка, где я затем служил, был убит горцами, а спустя немного родился я. Вся ее любовь была перенесена на меня и до конца своей жизни Бабо меня горячо любила. Трех и пяти лет, когда родители уезжали заграницу, меня оставляли у Бабо одного, и я к ней сильно привязался на всю жизнь. Деда, ее мужа, я не знал, он рано умер. 

Мы жили в Тифлисе. Ясно помню себя в доме моей прабабушки Таманчиевой на Гановской ул. В нижнем этаже жили мы, наверху прабабушка, а во дворе другого дома пра-прабабушка Лорис-Меликова. Последнюю смутно помню — лишь как она угощала меня фруктами. Затем вспоминается смерть прабабушки — ее похороны, суета в доме, слезы и масса плачущих женщин в чадрах. Тогда туземки еще носили большие белые шали-чадры и закрывали лица.

Меня отдали в Тифлисе в пансион Тер-Акопова. Я жил у бабушки, а отец, получив службу во Владикавказе, уехал. На одном из уроков в пансионе, когда старый учитель поставил мне единицу, я так обиделся, что швырнул в него мел и назвал дураком. Меня посадили в карцер, откуда я удрал через окно без шапки к бабушке и объявил, что если за мной придут и возьмут обратно «в этот штатский пансион», то я убью того, кто придет, а сам брошусь в колодезь во дворе. Я все хотел в военный корпус. Бабушка так напугалась, что отписала родителям, и меня отправили к ним во Владикавказ. Помню большой казенный дом, где мы жили на верхнем этаже, и вид из окон на Казбек и всю цепь гор чудного Кавказа. У нас была большая зала, где мы с сестрой и детьми гр. Лорис-Меликова — тогда начальника Терской области — устраивали цирк и театр. Тогда же помню младшую дочь Соню Лорис, в которую влюбился. До конца ее жизни мы были с ней друзьями. Отец был строг со мной, мать сильно баловала. Мне было 10 лет и, вращаясь все время в исключительно военной среде, мечтал стать военным. Временно меня отдали в Реальное училище, где я занимался нехотя. Отец очень любил верховую езду. У нас были свои лошади, и мы часто вдвоем, а иногда с матерью, катались верхом. Я всегда в черкеске на казачьем седле на своем кабардинце «Джан» — по-грузински «дорогой» — отец на полукровке. Делали большие поездки по окрестностям.

В 1875 г. отец получил командировку заграницу, и мы все поехали. Были, помню, в Вене, затем поехали в Шандау, где лечились родители отца. Помню мама очень была больна, отец был в отъезде в Спа, и мы с сестрой ухаживали за ней и по вечерам молились, боясь, что она умрет, а дедушку .и бабушку боялись и не хотели к ним ходить, т.к. их мало понимали. Они плохо говорили по-русски, а мы плохо по-французски. Наконец, нашелся хороший доктор, мать поправилась и отец нас повез обратно. Не знаю каким образом, но один старый знакомый уговорил отца, и мы по дороге на Кавказ остановились в Полтаве. Отец находил, что я избалован дома, и нас с сестрой оставили учиться в Полтаве. Я поступил в пансион Туржанского приготовляться в Кадетский корпус, а сестра в Институт. Боже! Сколько было пролито слез при расставании! Избалованному мальчику было трудно сразу оторваться от дому и попасть в чужую семью, без знакомых в городе и сидеть по праздникам в пансионе, когда другие уезжали в отпуск. На лето за мной приехали унтер-офицеры, повезли меня в 3-м классе и по дороге кормили все булкой и крутыми яйцами. Два-три раза мать и бабушка приезжали в Полтаву и брали на праздники меня и сестру в гостиницу, где заваливали нас сладостями и подарками. Два года отсидел я в пансионе и наконец, выдержав экзамен, поступил в Корпус. С первой же минуты поступления, помню, меня обступили кадеты и прозвали «рыжик» (я тогда был рыжим). Один так приставал, что я с ним подрался, и оба мы были с синяками. Пять лет пребывания в корпусе оставили лучшие воспоминания. Чудный директор, генерал Симашко, строгий и справедливый, требовал занятий, но обращал внимание также на манеры и танцы. Часто у нас бывали балы в корпусе, и нас, хороших танцоров, возили в Институт на балы. Я увлекался дочерью нашего учителя французского языка, Ганот, подругой моей сестры, и даже попался с письмам к ней, за что меня отчитал ее отец. По праздникам ходил навещать сестру в Институт. Подходя к нeму, надо было идти через палисадник по доскам. Однажды, идя по этим доскам в форме и белых перчатках, на виду у глядевших из окон девиц, я, засмотревшись на них, поскользнулся, упал в грязь и вымазался. Сотни «браво» девиц и хохот так сконфузили меня, что я скорее удрал, не входя в подъезд. Уехал на извозчике в корпус, истратив последние деньги, данные мне на конфеты.

Сознание, что я что-то вроде военного очень радовало меня. Отдание чести и строгость в форме я соблюдал особенно охотно и сознательно. Будучи уже в пятом классе, я знал наизусть все кавалерийские полки, ордена и фамилии героев войны 1877 г. В то время, когда я поступил в корпус, шла Турецкая война. Отец мой был на войне. Изредка в газетах с Кавказского фронта попадалось имя отца, чем я очень гордился. Директор и воспитатели знали, что я сын героя, особенно после взятия Карса, где отец получил второго Георгия на шею, и укрепления Канлы были названы «Фортом Бульмеринг» по повелению Императора Александра III

По окончании войны, помню, как-то в корпусе началась чистка, уборка и подтяжка фронтовых учений. Ожидался приезд вновь назначенного генерал-губернатора Харьковского округа и командующего войсками (куда входила также Полтава) гр. Лорис-Меликова. Граф был кузеном моей бабушки, я его знал с детства, был другом его сыновей, но, затаив свою радость, никому этого не говорил.

В день приезда гр. Лорис-Меликова все начальство города, в том числе и наш директор, ездили его встречать на вокзал. Вечером, помню, директор вошел к нам в залу и объявил, что завтра граф будет днем у нас, а затем, на удивление всех, вызвал меня и сказал, что граф спрашивал особо про меня. На другое утро нашей poтe было приказано выстроиться в дортуаре у кроватей. С большой свитой в парадных мундирах вошел граф, командир Кавказского корпуса на войне, а ныне генерал-губернатор и командующий войсками. Подойдя ко мне, поцеловал и спросил как я учусь. «Так хорошо, Ваше Сиятельство, что останусь на второй год». Все фыркнули, он рассмеялся, а начальство строго смотрело на меня. Затем мы ему показывали гимнастику. Видя, что он стоит один, я вышел из рядов и, подойдя к нему, расспросил про его сыновей и получил похвалу за откровенный ответ. Будучи потом офицером, я встречал людей его тогдашней свиты, и они всегда напоминали мне мой ответ. В том году я действительно остался в классе и попал к тому милому воспитателю Насветову, с которым пробыл пять лет и который меня баловал и, ловя за курением, молчал.

Пять лет прошли быстро. Утром — барабан или труба нас будили в 6 часов. Дежурные дядьки обходили и будили заспавшихся. Шла чистка сапог, умывание, пришивка пуговиц у портного в коридоре. В 6 1/2 строились в зале, и являлся дежурный офицер. Поздоровавшись, обходил ряды, осматривал руки, прически, проверял надеты ли (зимой) набрюшники и подтяжки, чисты ли сапоги, пуговицы. Потом читалась утренняя молитва. Затем являлся карапуз — учитель гимнастики. После гимнастики все строем шли на прогулку в сад или на пустынную улицу при корпусе и, какая бы ни была погода, без пальто. Вот тут-то зябкие иногда удирали и прятались за большими колоннами в подъезде. В 7 ½ — кружка чая и кусок ситного белого хлеба. Затем до 9-ти повторяли уроки. От 9-ти до 12 1/2 уроки. В 1 1/4 завтрак и большая перемена, а затем строевое учение и уроки до 5 1/2 вечера. В 6 обед — суп; котлеты, кисель или пончики — всего маловато, и казалось съел бы три таких обеда, хотя никто не худел. Вечером до 7 1/2 отдых. В это время кто учился мастерству, кто музыке, кто брал частные уроки а там до 8 ¾ готовили урок по классам. В 9 пили чай и в 9 1/2 обязательно шли спать. Дежурный офицер нас обходил, запрещал разговаривать с соседями. Строго требовал аккуратно сложить белье, класть руки поверх одеяла и носом в подушку не спать. Зимой было холодно под одним одеялом, и таскали их с :пустых кроватей или накрывались собственными под казенным и, конечно, часто попадались.

По праздникам я иногда отправлялся в милую семью старухи Тарновской, ее хутор был у шведской могилы. Весной ходил туда пешком. Зимой она жила ев городе, и две ее дочери откармливали меня и были очень добры. Сестра ее, жена генерала Зыбина, была хорошо знакома с моими родителями. Это был единственный дом, куда я иногда ходил в отпуск, а больше сидел по праздникам в корпусе, читая книги, лежа за доской в классе на подушках, если удавалось их взять на день из спальни.

Было запрещено иметь собственные деньги на руках. Они были у воспитателя, который по праздникам позволял записываться на лакомство, но не более как на 50 коп., если за неделю не было дурных отметок за учение. Вот тут и шли размышления как и что купить. Хорошо помню эти расчеты: коробка халвы — 20 коп., леденцов (1 ф.) — 25 коп., палочка кос-халвы — 5 коп.

Под конец, в 7-м классе, я учился хорошо и отлично выдержал экзамены, особенно по математике, по которой был слаб. Вообще, как и другие, находил, что зубрить грамматику и искать неизвестных иксов в уравнениях совсем не надо, чтобы служить в кавалерии. Когда я был еще в 6-м классе, я был принят на казенный счет, как и моя сестра в Институте, по заслугам отца.

В 1880 г., когда отец состоял генералом (а был в чине полковника), при Варшавском наместнике, гр. Коцебу, тот ему посоветовал написать просьбу Государю, чтобы меня зачислили в пажи. Пажами принимали сыновей генерал-лейтенантов и важных штатских чинов, и я неожиданно был зачислен из 43-х в числе трех только, несмотря на то, что отец был полковником, но благодаря тому, что он был севастопольцем (как теперь говорят галлиполиец или деникинец) и имел Георгия 3-й степени. С гордостью я выслушал в приказе по Полтавскому корпусу о своем назначении пажом к Высочайшему Двору.

В 1882 г. покончил с Полтавским корпусом, простился со всеми и, полный радужных ожиданий, помчался в Финляндию в Гельсингфорс, где отец в то время служил. Отец был очень рад, что я окончил корпус, подарил мне свой серебряный портсигар, и я стал курить как взрослый. Мечта отца была, чтобы я непременно попал в Пажеский корпус. Но я почему-то боялся грандеров там и, не зная и не любя аристократов, воображал, что там напыщенность, много важности, чего я не любил. Поехав по делам в Петербург, отец вернулся и сообщил, что он узнавал в Главном управлении военных учебных заведений и что едва ли я попаду в специальные классы Пажеского корпуса, т.к. в этом году немного вакансий, а на очереди к поступлению несколько молодых людей, сыновей высших штатских чинов, у которых средний бал экзаменов выше моего. Я обрадовался. Отец был опечален. Вскоре он опять поехал в Петербург и, вернувшись, рассказал, что был у главного начальника Военных учебных заведений и сказал ему, что он удручен тем, что генералу, проливавшему кровь и имеющему военные заслуги, не дают предпочтение перед штатскими чинами, проливавшими чернила, что просить особенного исключения у военного министра он не хочет и потому отдает сына в Кавалерийское училище. Я радовался. После веселого лета в Финляндии меня повезли в Петербург и сдали в Николаевское кавалерийское училище.

Первое, что меня поразило, были подтяжка и цукание младших старшими классами, но обрадовали сильная дисциплина и чисто военная атмосфера, которой я был большой поклонник. Мне мало доставалось, т.к. я хорошо знал седловку, лошадь, а главное номера и формы полков. Сняли с меня мерку для мундира, сапог, и я за неделю освоился. Но на 7–8-й день вечером меня требуют к начальнику училища, генералу Бр. Бильдерлингу. Удивленный, являюсь, и он мне передает, что получена бумага от военного министра, и я принят в специальные классы Пажеского корпуса, а т.к. он знает, что это было желанием моего отца, то советует сейчас же собрать вещи и туда ехать. Я даже был не рад первое время и почти нехотя, получив бумаги и взяв вещи, поехал в Пажеский Kopпyc. Там официально меня приняли и, благодаря мягкому отношению дежурного офицера и одного из пажей старшего класса, Позена, с которым я был раньше дружен в Полтавском корпусе, я скоро сдался и немного освоился. Все было проще, естественнее, тише. Старший класс не придирался, только дежурные камер-пажи и фельдфебели, при явке им, были строги и точно требовательны: поворот, отдание чести и точных ответов, по службе. В общем, вся обстановка прилична, занятия строже, чем в кавалерийском училище, еда отличная, а вне класса не чувствовалась муштровка, как испытанная мною раньше. Словом, чувствовалось, что находишься в большой семье, где все равны. Оно и понятно, что все дети высших кругов, большей частью петербуржские жители, были раньше между собой знакомы и того же хорошего воспитания и общества.

К строевым занятиям были требовательны, но ездить верхом обучали только старший класс и кто поступал в кавалерию, младший же класс только пехотному строю. Поэтому, когда я уже был в полку, я сильно чувствовал преимущество молодых товарищей из кавалерийского училища перед нами, пажами, в строю. Но это было первый год, а затем мы так подтянулись и сами учились, что были затем даже лучшими офицерами.

Камер-пажи, т.е. лучшие по учению из старшего класса, назначались на выходы во Дворец по случаю праздников, балов, парадов и выходов. Часа за 2-3 до отправки во Дворец начиналось одевание. Натягивались мокрые лосины на ноги (белые замшевые штаны), которые затем высыхали и ровно были натянуты. Потом высокие ботфорты со шпорами. Мундир в талию, с галунами на груди, сзади по бортам и на карманах. Шпага на белой портупеи, каска с белым султаном. Boлосы расчесывались сахарной водой на пробор. Лицо чисто выбрито.

Каждый камер-паж назначался к Великим княгиням и иностранным Высочайшим особам, а фельдфебели к Государю и Государыне. 

Директор Корпуса, генерал Дидерихс, серьезный, худой и холодный немец, обходил отправляющихся, читал давно известные нотации и, наконец, мы в придворных каретах или, чаще, на линейках, с дядьками, отправлялись во Дворец.

Занятия мои или сносно, трудно было конкурировать с моими товарищами, которые, как я находил, были вообще лучше меня подготовлены. Французский язык знали все и свободно на нем говорили, немецкий, как везде, знали плохо и уроки этого языка были балаганом, как тоже везде.

Денег у меня было немного и потому бывать везде, как мои товарищи, я не мог. Изредка ходил в гости, в театр, где позволялось сидеть не ближе 7-го ряда, а в антрактах должны были стоять на вытяжку. Гуляя по улицам надо было главное следить, чтобы не пропустить отдать честь пажам старшего класса, которые на следующий день в Корпусе назначали на. дневальство провинившихся.

На праздники я ездил в Гельсингфорс, где служил отец. Там мы с сестрой много веселились. Каждый день бывали у знакомых вечера или балы у генерал-губернатора гр. Гейдена. Шведы не хотели говорить по-русски, и приходилось в смешанном обществе говорить по-французски. Натянутость отношений между нами, особенно военными, и финнами чувствовалась сильно. После одного из балов, возвращаясь с отцом и сестрой домой (мама была дома), сестра заявила, что ей сделали предложение и заплакала. Ей было 17 1/2 лет. Мы с отцом ужасно смеялись и не верили. На другой день явился состоявшим при генерал-губернаторе барон Бреде и сделал официальное предложение. Свадьбу решили отложить на год по молодости невесты.

Конец учебного года шел усиленными темпами, экзамены шли ускоренно, т.к. в мае назначена была коронация Александра III. В один из зимних дней, помню, приехал неожиданно Император во время большой перемены. У нас шла гимнастика, фехтование и примерка новых мундиров. Я лично был на примерке. Приказано было, когда Царь войдет, всем мирно оставаться на местах. Мне пришлось стоять в рубашке. Громадного роста, строго симпатичный, настоящим русский Царь громко поздоровался с нами и обошел все помещения. Когда обход кончился, мы все побежали за ним во двор, где он садился в сани, и мы все, кто в чем был, одетые и неодетые, бежали за ним по Садовой до Невского с громкими ура. Как всегда, на другой день мы были свободны и в разных местах праздновали посещение Царя, который всегда жил в Гатчине и мало бывал в Петербурге.

Наступил май 1883 г. Половину экзаменов я уже исправно сдал. Однажды, после занятий в субботний ясный день, я пошел за своим другом кн. Лобановым-Ростовским, чтобы вместе пойти погулять в Летний сад. Он был экстерном и жил на Троицкой ул. У него я застал другого пажа — eго приятеля Гартинга (Густав Густавович). (Гартинг женился в 1910 г. на француженке и жил зимой в Ницце). Они упражнялись стрельбой в цель из маленького Монтекристо. Я был в пальто и каске, стоял в стороне, шагах в 3–4-х от Гартинга, который целился. Одновременно со звуком выстрела я почувствовал, что меня что-то ударило в глаз, и затем я стал плохо видеть левым глазом, а закрыв правый, вообще ничего не видел. Теперь, спустя 42 года, я ясно представляю какое ужасное чувство мной обуяло. Я вдруг вспомнил слова матери, когда я ее провожал в Крым: «Береги особенно глаза». Было ли то материнское предчувствие или воспоминание, что я раньше иногда страдал глазами, но это были ее последние слова при расставании.

Бедный Гартинг, конечно, был невольным виновником моего несчастья, оставив меня на всю жизнь калекой. Причиной оказалась неисправность старого монтекристо, где в казенной части, куда вставляется патрончик, был зазор, и курок неплотно прилегал к стволу. Очень маленький кусочек меди капсюля отскочил в сторону, пробил мне веко и попал в зрачок, застряв в сетчатой оболочке глазного яблока. Боль была довольно сильная. Втроем мы начали бегать по ближайшим аптекам и случайно наткнулись там на доктора. Узнав мою фамилию, доктор заявил, что знает моего отца по турецкой войне, где после взятия Карса доктор, заболевший тифом, получил приют на квартире отца, в то время как квартир там не было Доктор Видьденберг обрадовался тому, что может отплатить сыну своего спасителя, повез меня к себе на Троицкую, где у него была водолечебница, привез глазного доктора и уложил меня в свободной палате. Дали знать в Корпус. В больнице я пролежал больше месяца. Кроме ужасного внутреннего состояния меня мучили головные боли. Завязали оба глаза, позвали лучшего хирурга, Добровольского, приставили сестру милосердия, которая мне целые ночи прикладывала горячие компрессы на глаза, чтобы облегчать боль в глазу и голове. Больше всего меня беспокоило как примут весть и будут беспокоится мои родители. Дней десять меня уверяли, что медь растворится, и будет только легкий шрам на зрачке. Я верил. Но однажды днем, когда сестры не было в комнате, а убирал лакей доктора, я попросил дать мне ручное зеркало и, сорвав повязку, впервые после десяти дней лежания вскочил с кровати и, бросившись к окну, посмотрел в зеркало. Первое, что меня поразило и отчего стало жутко, было что я ничего не вижу левым глазом, а главное, что вместо, глаза оказался какой-то кусок свежего мяса.

Убитый горем, я лег обратно, и когда пришел доктор, я ему заявил, что застрелюсь, что жить с такими головными болями не могу и что надо вынуть глаз. На другой день мне сделали операцию, я под хлороформом ничего не чувствовал. Объявили, что глаз, не вынули, хотели вытащить кусочек меди, но он верно растворится, и мне станет легче.

В это время приехала мама, я чувствовал как ей тяжело мое состояние. Еще прошло дней десять, головные боли ухудшались, и нервничал я ужасно. Теперь мучила та мысль, что я буду калекой, что с одним глазом я не смогу служить на военной службе, которую я так любил. Мысль эта не давала мне покоя. Масса товарищей и знакомых у меня перебывали. Заезжал доктор из Корпуса. Заезжали офицеры воспитатели и, наконец, приехал директор Корпуса, который мне передал от тогдашнего военного министра Ванновского приказ успокоится и его обещание, что в офицеры я буду произведен и с одним глазом.

Моя мать и сестра милосердия попеременно сутками прикладывали мне горячие компрессы. Боль в глазу и голове не прекращалась. Ночами я не спал и так расстроился, что потребовал глазного профессора и попросил ответить, чем же он надеется меня вылечить. Он ответил, что цель была сохранить глаз, но т.к. первая операция не дала результата, то остается только вынуть глаз. Сняли повязку. Увидев вторично в зеркале уродливый кусок мяса, я начал просить мне сделать поскорее вторую операцию. Профессор ответил, что если я дам согласие, он ее сделает, т.к. без моего личного согласия он не имеет на то права. Его нравственная обязанность была мне сохранить глаз.

Через два дня при трех докторах, под сильным наркозом была сделана операция. Я почти не терял сознания, все чувствовал, говорят сильно ругался, но не мог двигаться. От хлороформа всю ночь была рвота. Сутки я метался. Наконец, проспав часов десять, проснулся и отлично себя; чувствовал. Вернулись товарищи с Коронации и весело рассказывали о ней. Моя мать тоже отдохнула от бессонных ночей и, когда через неделю сняли повязку, я чувствовал себя совсем здоровым. Вскоре позволили выезжать с повязкой на глазу в летней лагерной форме. Я чувствовал как обращаю на себя внимание. Позднее я узнал, что мой случай был описан в газетах. Много военных и учебных заведений знали обо мне.

Как быть дальше и что делать? Читать пока не позволяли. Экзаменов я не кончил. Старый воспитатель и ротный командир моего отца в Инженерном училище, полковник Иванов, приехал ко мне и взял на себя заботу переговорить с директором, военным министром и с начальником военных учебных заведений.

Моя мечта была служить на Кавказе, в знаменитом Нижегородским полку, где служил и был убит мой дядя, в тот полк, куда все стремились, кто из Корпуса не шел в Гвардию. После разных хлопот, мне было разрешено отбыть лагерный сбор с товарищами старшего класса при офицерской кавалерийской школе. Это был последний год, когда разрешалось держать дополнительные экзамены из младшего специального класса для выпускников в армию.

Здоровье мое совсем окрепло, и я только ругал докторов зачем они меня так долго мучили. Понемногу стал справляться, с собой, не видя с левой стороны. Но и сейчас еще в толпе невольно толкаю слева. Особенно трудно переходить улицы с большим движением.

Расставшись с дорогой мамой, которую так измучил за свою болезнь (она уезжала в Керчь), простившись с милым доктором Вильденбергом, я отправился в лагерь. Два месяца там были одно удовольствие. Езда, старые учения и стрельба — все это было по мне. После лагерного сбора я поехал в Керчь к родным на две недели, где должна была быть свадьба моей сестры.

Пересаживаясь в Таганроге на пароход, я встретил свою Бабо, чему несказанно обрадовался. Она ехала с кавказских вод тоже на свадьбу в Керчь. Отец мой был комендантом крепости. Дом двухэтажный выходил на море. Тут, особенно в городе, из-за своей красивой формы, я обращал особенное на себя внимание. Однажды, проезжая мимо главного караула в крепости, мне его вызвали, я смутился, а потом от отца досталось, но я не знаю, отдавали ли они честь моей невиданной каске или лошадям и экипажу коменданта. Свадьба сестры прошла весело, и Бабо моя даже выпила лишнего. Молодые уехали в Ревель, где служил тогда барон Вреде, а через неделю и я с Бабо уехали в Петербург.

Мы поселились в одном доме с теткой Комаровой. Она внизу, а мы с Бабо отдельно наверху в трех комнатах. Тут мне пришлось два месяца усиленно заниматься, ходить держать экзамены при старшем классе в Корпусе. Кроме меня еще трое выходили в Нижегородский Драгунский полк (Алтухов, Мердер, Пушкин — внук поэта). Наконец, экзамены кончились, мундир и прочее готово и 6-го ноября 1883 г. состоялся приказ о моем производстве в офицеры в дорогой мой полк.

Утром писарь Главного Штаба принес Высочайший приказ, я немедленно оделся, меня поздравили Бабо и тетка, подарили мне денег. С большой важностью я взял извозчика и поехал к парикмахеру на Невский. Первый кто мне отдал честь, был городовой у Аничкова моста. Я его подозвал и к его великому удивлению подарил ему 3 рубля, потом объяснил почему. Зачем я стригся и, не имея бороды, брился, душился и чего-то накупил, не знаю. Вечером все мы, однополчане, были в театре, ужинали, веселились и только к утру, к огорчению своей бабушки, я вернулся домой. Самое счастливое время! В наши послереволюционные серые дни не понять, что значит впервые надеть офицерские погоны, быть на действительной службе Его Величества, в той победоносной России, после недавней Турецкой войны.

Время проходило быстро. Надо было являться в Корпус к коменданту. Кроме того, военный министр неожиданно меня вызвал, расспросил про мой случай с глазом и поздравил с выходом в такой блестящий полк.

Перед производством я лелеял мысль побывать с Бабо вдвоем в Мариинской опере в бель-этаже, но вдвоем непременно. Наконец желание исполнилось. Мы сидели вдвоем в ложе на опере «Демон». Бабо, разряженная в грузинский костюм, который она всегда носила. После первого акта вдруг явился в ложу адъютант великого князя Михаила Николаевича, спросил мою фамилию и посрамил меня, что я не явился Его Высочеству, бывшему главнокомандующему Кавказской армии и носящему мундир Нижегородского полка. Великий князь был в литерной ложе, обратил на меня внимание и прислал узнать, кто я.

На другой же день я с товарищами явился к нему. Он нас сначала побранил, что мы его забыли (а мы не знали, что он носит наш мундир), потом расспросил меня про отца, которого он помнил по службе и по войне, и конечно про глаз, т.к. я был еще с повязкой.

Двадцать один день отпуска пролетели. Деньги на обмундирование и прогоны на дорогу были получены, но давно издержаны. Надо было ехать в полк, довольно величаться. Но надо было также делать искусственным глаз и ехать еще не хотелось. Поэтому я отпросил отпуск по болезни у коменданта и в полку. Очень было тяжело привыкать носить кусок стекла в глазу, притом плохо пригнанный. Тогда, как и теперь, на людях, на вечерах, в трамвае и т.д. я ужасно неудобно себя чувствовал, замечая, что обращаю на себя внимание, что напоминало мне, что я калека, а как хотелось везде побывать.

Кончилась отсрочка отпуска, назначен день отъезда, вещи уложены, всем прощальные визиты сделаны, вдруг в день отъезда является лакей от графа Лорис-Меликова с просьбой приехать к нему. Граф накануне приехал из заграницы и узнав от своих, к которым я тоже ездил прощаться, хотел меня видеть перед отъездом. Приехав к нему, прошел сначала к его сыновьям. Вошел граф и, выслав сыновей, поцеловал и поздравил меня, потом, прочитав должную отеческую нотацию как себя вести и служить, отпустил. Я очень был тронут вниманием бывшего диктатора времен Александра II. Внимание его относилось, конечно, больше в моему отцу и его кузине, моей Бабо, меня же он знал с детства.

Вторично уложившись, я выехал на Москву и Севастополь. Черное море ужасно качало, вместо суток шли трое. Молодой офицер был на себя не похож и проклинал всякую жидкость. Наконец, в зимний декабрьский день пароход подошел к Керчи. На пристани меня встретил обеспокоенный отец, которому я с палубы еще закричал, что «надо очень любить своих родичей, чтобы ехать в такую погоду».

Порадовав родителей, надо было к сроку являться в полк. Приехал на Кавказскую косу, близь Керчи. Дальше поехал с попутчиком, одним лихим полковником, на санях до Екатеринодара и на перекладной дальше через всю Кубанскую область. Меня укачивало, хотелось спать, а полковник все торопил и довез до линии Кавказском железной дороги, откуда я один поехал в Пятигорск, где стоял штаб 44-го драгунского Нижегородского Его Величества Короля Виртембергского полка.

Было страшновато подъезжать к Пятигорску. Надо было забыть всякие школьничества и показать себя настоящим офицером. Остановился в гостинице и, не заглядывая в бильярдную, где играли драгуны, лег спать в номере. На другой день мой первый визит был полковому адъютанту, и, получив от него список, стал являться, кому следует. Командир полка Малама был в отъезде. Меня назначили в 5-й, только что вновь сформированный эскадрон (до этот полк был 4-х эскадронный) в 50 верстах от Пятигорска, в станице Новопавловске.

Доехав до станции Зальской по железной дороге, я нанял сани розвальни и, погрузив свои пожитки, в туманный зимний день, проехав 9 верст, добрался до ст. Новопавловск. Казарм не было, эскадрон был расквартирован по казачьим станицам (полк тогда еще только недавно прибыл из Закавказья после войны). Первое лицо, кого я встретил, был вахмистр в полушубке, проезжавший лошадь. С помощью драгуна добрался по улицам до хаты, где жил мой приятель Алтухов (крестный моей дочери Ирины), который меня ждал. Прибыв на месяц раньше меня, он представлялся старым кавказцем и ужасно меня рассмешил. Я стал скорее готовить мундир, чтобы идти являться к эскадронному командиру, но он сам ввалился в дверь в это время с другим старым офицером. Все смеялись над моими приготовлениями мундира, и командир приказал все бросить и идти к нему обедать. Обед простой: борщ, битки, много водки и вина. После града Питера, его улиц и домов, бедная деревня, хаты с земляными полами и крыши, крытые соломой! Стало жутко. Вспомнились казармы гвардейских полков в Петербурге. Но то Гвардия, а мы армия! Большая часть офицеров побывала на войне и знала моего отца, что мне помогло с ними освоиться и привыкнуть к порядкам службы.

Утром в 8.30 были все на манежах на окраине станицы. Манежи продольные, с 4-х сторон валы из навоза и земли. Там до 11.30 гонялись смены, т.е. по 15–20 человек верхом, разделенные, учились верховой езде. В 12 обед, а затем с 2-х до 5-ти пеший строй и вечером с некоторыми группами словесность, т.е. уставы, чтение и письменность.

У меня была группа выборных в 15 человек, которые были хороши по строю, но не грамотны. Вот тут-то, не имея понятия о способе преподавания, надо было изыскивать как с кем учиться. Прежде всего, надо было учиться терпению. В первую же зиму я так увлекся, что они все читали, писали и, кроме того, я стал переходить с ними на историю и географию. Но как при обучении строевых, так и при нестроевых занятиях, я всегда проклинал Корпус, где меня учили самого, но не учили учить других, и теперь мне приходилось учиться этому на практике.

Хотя я ездил верхом в детстве, но в школе мало этим занимался, и потому в полку в свободное время приходилось самому учиться по 2–3 часа в день. В то время было много тонкостей при езде в манеже. В Koрпусе я как будто хорошо знал уставы и сигналы, а на практике вышло, что мы молодые плоховали, приходилось заново учиться и просить товарищем помогать, дабы на учениях и смотрах нам не подсказывали унтеp-oфицеры, отчего мы бы теряли в их глазах свой офицерский престиж.

Вскоре Алтухов был переведен в штаб полка. На его место был прислан мой хороший товарищ по Корпусу Александр Пушкин (старший внук поэта) — он наизусть знал много чудных творений своего деда. В Петербурге я бывал у них в доме и знал его отца, сына поэта, тогда старого генерала.

Забыл указать выше, что в Полтавском корпусе со мной были родные племянники Гоголя, единственные его родственники, затем в полку со мной был сын Льва Толстого, а позднее правнук Наполеона. Но на своих великих дедов все они по способностям похожи не были.

После отъезда Алтухова я остался один в хате, Пушкин жил отдельно. Так как у меня было две комнаты, то решили обедать у меня. Дали мне повара, и я стал хозяйничать. Обед и ужин у нас всегда были из 2–3 6люд. Месяц нам обходился в 9–10 руб. каждому, без вина и водки. Вот тогдашние цены: мясо суповое 3–4 коп. фунт; филе 7–8 коп; курица 20, поросенок 30, фазанов пара 70 коп., барaшек 1р 50 к / 2 р., хлеб ситный 3 коп., черный 1 1/2 коп. фунт, ведро водки 5 руб., ведро (16 бут.) хорошего кахетинского вина 5 руб. 20коп. Квартира моя с отоплением стоила мне 4 руб. 50 коп. в месяц. Корм и лечение моих двух лошадей 9 руб.

Жизнь была очень дешева, но часто приезжали офицеры из других эскадронов, и тогда стоило конечно вино, а т.к. песенники нас часто навещали, то мы их угощали водкой, которую они, как и мы, грешные, любили.

В 1884 г. было празднование столетнего пребывания полка на Кавказе и к этому времени был сделан большой из серебра погон всех когда-либо служивших в полку. 27 ноября весь полк в конном строю собрался в Пятигорске, был парад, который принимал наместник кн. Дондуков-Корсаков, бывший командир полка. После обеда был бал и большое веселие.

В первую же зиму на охоте с борзыми мои собаки поймали лису, и я сшил себе теплый сюртук. Охота у нас процветала, и мы часто в одиночку или с молодыми солдатами ездили в поле с борзыми на лис и зайцев. Зимние вечера проводили за чтением, а если собиралось 3–4 человека, то играли в ералаш. Когда же в Пятигорске бывали танцевальные вечера, я, как их большой любитель, ездил туда верхом а на другой день обратно, и того 100 верст, которые казались близкой прогулкой.

На вторую зиму меня перевели в город, где я был помощником заведующего учебной командой в продолжении четырех лет. В это время срок службы сократили с 5 на 3 года, и солдаты были уже не те, вследствие чего приходилось с ними больше заниматься. Занятия, я вел очень серьезно и целый день проводил со своими 60 учениками. Экзамены, которые делала комиссия, были отличными и мной были довольны. Последний год моих занятий все унтер-офицеры полка были моими учениками, чем я очень гордился. Наконец были выстроены казармы на четыре эскадрона и я попал в 4-й эскадрон и жил в Пятигорске.

Зимой Пятигорск был скучным маленьким городишко. Летом же приезжала масса народа лечиться, мы делали много знакомств, участвовали в поездках, пикниках и на многих вечерах. В июле мы мчались в Кисловодск и там также веселились и ухаживали до времени общего лагеря, где собиралась вся дивизия в августе во Владикавказе, а затем были маневры, так что мы возвращались в Пятигорск к концу сентября. После этого я ездил на 2–3 недели в отпуск к родным. Но как бы они меня не баловали, дольше положенного срока я не оставался и мчался скорее обратно, т.к. скучал по полку, лошадям, и своим полковым привычкам.

В конце лета 1885 г. в одну из поездок в Кисловодск я встретил свою старую знакомую, барышню Коханову (теперь вдова кн. Барятинская). С ней гуляла небольшая, стройная, миленькая барышня, с которой меня познакомили. Эта барышня мне сразу понравилась своими манерами, резко выделявшимися от других приезжих девиц. Эта моя юная знакомая была Лили Короленко, а через ровно 10 лет она стала моей супругой, Лили Бульмеринг.

Ее отец, Прокопий Григорьевич, старый боевой генерал севастополец, мать, Елизавета Григорьевна, красивая, симпатичная, еще молодая дама, дочь атамана Кубанского войска, Рашпеля. Приезжали они на кавказвкие воды, а жили всегда в Петербурге. К сожалению, они скоро уехали. Когда я их провожал в Пятигорске, прощаясь с Лили, я ей пожелал хорошо учиться (ей было 16 лет), на что она расплакалась, обиделась ли она, считая себя взрослой, или разлука со мной вызвала слезы — не знаю и теперь после 40 лет знакомства, но я скучал после ее отъезда. В следующем году, по их приезде, был ее постоянным кавалером, танцевал с ней и много катался верхом с ней и ее отцом. Тут уже заговорило ретивое, и на одной из прогулок верхом, выехав вперед от генерала, я сделал ей предложение и остался с большим носом. Мне было объявлено, что замуж она не хочет и не думает выходить. Потом, при моих поездках в Петербург я бывал у Короленко, семья меня мило принимала, отец очень хорошо относился ко мне, я таял перед барышней и мог бы, оказывается, иметь успех, но имел привычку ей делать нотации и за это был не любим.

В 1888 г. в Кисловодске я вторично стал объясняться в своих чувствах и опять безуспешно. В третий раз помню в Петербурге на большом балу в Военном Инженерном училище в Георгиевском зале (случайно под портретом отца, Евгения Михайловича Бульмеринга) во время кадрили я опять серьезно объяснился и, получив отказ, так рассердился и уныл, что хотя мой отпуск еще не кончался, я уехал через день обратно в полк и обещал себе больше не срамиться. В душе же сильно тосковал.

Короленко продолжали приезжать на Кавказ, я видел как другие ухаживают, ревновал, но предложения больше не делал.

В 1889 г. было 50 лет, как наш шеф, король Виртенбергский был королем, по этому случаю была отправлена депутация в Штутгарт. Из-за болезни адъютанта я поехал (мне надо было ехать заграницу для глаза). Делегация состояла из командира полка, кн. Васильчикова, командира 1-го эскадрона, ротмистра Карагозова, меня и вахмистра с 4-мя Георгиями. Там нас очень хорошо приняли. Были парады, обеды и на балу со мной говорил король. На одном завтраке я сидел наискосок от германского императора Вильгельма, с которым я тоже потом разговаривал и удивился как он знает Кавказ по его расспросам. Королева Ольга, дочь Николая 1-го, нас принимала отдельно и была очень любезна.

После торжеств мы поехали на выставку в Париж и поражалась Эйфелевом башней, которая только что была отстроена. Дня два до выезда из Парижа я брился у парикмахера и решил подкрасить усы — из рыжих их сделать черными. По приезде в Вену они сделались зелеными. Как не смывали, ничего не помогло, и я ехал подвязанный, стыдясь явиться зеленым в полк. Проехал в родную Керчь и пробыл там неделю, пока доктор не поправил дело. В полку потом смеялись надо мной по рассказам моих спутников.

Обыкновенно в мае ко мне приезжала из Тифлиса моя дорогая бабушка, жила с неделю у меня на квартире, затем я ее провожал в Кисловодск, где она оставалась до осени и жила всегда в нашем доме на Тополевой аллее.

В одну из зим, провожая в холодную погоду на тройке городских барышень, я снял пальто, чтобы их укрыть, простыл и вскоре заболел крупозным воспалением легких. Если бы не хлопоты и внимание, которыми я был окружен со стороны добрейшей жена командира полка, кн. Васильчиковой, я наверное не выжил бы. Затем опять должна была моя бедная мама бросить больного отца и при невозможной  дороге приехать и ухаживать за мной. Когда мне стало лучше, я оценил доброту своих товарищей и внимание пятигорских знакомых. Весной, когда мы стояли полком в лагере у Пятигорска, проезжая по Кавказу, к нам заехал и пробыл .в полку целый день наследник итальянского престола, ныне король, Виктор-Эмануил. Устроили ему полковое конное ученье. У меня как раз болела нога, и я ему дал своего чудного cepoго жеребца и новое седло. Я ему подтянул покороче стремена, но когда он сел, они оказались все еще длинными (он очень мал ростом). Я подошел и снова подтянул стремена, на что он сказал: «Vous voyez bien que j'ai les jambes courtes». Когда кончилось ученье, он слез и очень меня благодарил за хорошо выезженную лошадь. Принц приезжал, чтобы познакомиться с полками, где должен был служить его кузен, принц Наполеон, который вскоре затем приехал, покинув итальянскую службу и перейдя на русскую, т.к. Италия стала в тройственный союз с Германией (отец принца король и мать Наполеона родные брат и сестра). Принят он был в чине полковника, но принял эскадрон только через шесть месяцев, когда уже порядочно выучился говорить по-русски. Стройный, недурен собой, отличный ездок и строевик, он был хорошим эскадронным командиром. Страшный поклонник дам и ухажер. Человек очень богатый, он никогда этого не показывал и много лет скромно делил с нами хлеб-соль.

В армии нас вообще мало награждали орденам, особенно младших офицеров. Но за труды мои в учебной команде и новобранцами, которых я обучал, меня представили, и я сделался кавалером св. Станислава 3-й степени. Теперь кажется смешным, но тогда радости и гордости не было конца. Занятия с новобранцами далеко не были легки. Кроме знании и опыта надо было и терпение; и от октября до мая, когда они поступали в общий строй, посвятить себя исключительно им. Дают мужиков неотесанных, и за семь месяцев сделай их них хороших солдат. Не только днем, но и долгими вечерами просиживал я с ними пять зим, внушая не только уставы, но, главное, пропагандируя чувство долга, затрагивал и религию, читал исторические примеры, историю полка и, главное, верность службе Царю и Отечеству (все то, что сейчас отрицается). Я был очень строг, но знал семейное положение каждого, писал им письма, давал советы и, как мог, помогал материально. Зато на смотрах при всем начальстве надо было видеть как они старались, и мои новобранцы ставились первыми (приложил бы приказы полковые, да они пропали, как и все мое добро). Два раза за мое пребывание в полку нас вызывали для усмирения чумных бунтов за 300–400 верст. Население в местах, где была чума на скотине, не позволяло убивать больных животных и производить лечение, убивало ветеринаров, свою полицию, поэтому на усмирение призывались воинские части. Осмотр скота делался при вооруженных солдатах, производились аресты виновных. Дважды, когда мы подходили к селению, в нас стреляли. Приходилось и нам отвечать. Вообще грустная картина, но кончалась обыкновенно скоро и покорно, когда за убитую больную скотину Казна сейчас же платила хозяину.

В 1888 г. император Александр III осчастливил нас своим приездом на Кавказ. В августе во Владикавказе были собраны все войска и состоялся грандиозный смотр. По этому случаю полк за свой счет выписал всех старых солдат — еще участников войн 50-х, 60-х и 77-го годов. Были старики, которые едва ходили. Всем им сшили форму их времени, и они были представлены Царю. Я нашел старого унтера, который мне подробно рассказал как был убит мой дядя к Н. Сумбатов в 1861 г. Старики с нами обедали в одной палатке, и мы с удовольствием слушали их рассказы про старое время, про бои и завоевания Кавказа и о подвигах наших однополчан, живых и покойников, свидетелями которых они были.

В 1890 г. мы, как обыкновенно, собрались в лагерь под Владикавказом, но неожиданно началась сильная холера в войсках, нас скоро распустили и, возвращаясь обратно, приходилось на рысях проезжать станицы, где все были больны или даже мертвы. 

Доброго, милого командира полка кн. Васильчикова назначили командиром лейб-гвардии гусарским полком, а к нам назначили С.Н. Бибикова, красивого, молодого, лихого Георгиевского кавалера и флигель-адъютанта. Так как я одновременно со строевыми занятиями был заведующим оружием в полку и невольно приходилось бывать на разны стрельбищах и пристрелках, я сам пристрастился к стрельбе и выбил четыре приза обыкновенных и один императорский. Для меня это было удивительно, тем более, что я владел лишь одним глазом. Товарищи говорили (за глаза): один глаз зорок, не надо и сорок.

Командование полкой С.И. Бибикова, его доброе внимание, постоянные приемы у себя в доме, где было три его падчерицы, красивые барышни Араповы, бывали вечера с танцами, охоты и любительские спектакли, — все это оставило одно из лучших воспоминании. Сам он был молод, и все веяло молодым. В это время состав офицеров был отличный: более 20 из Пажеского корпуса. Только старшие были старики и ужасно задерживали наше движение по службе, оставаясь на 20–25 лет в полку и командуя по 10–12 лет эскадронами. Только позже вышел закон предельного возраста, и сразу все двинулось вперед. Я уже этого не застал.

В конце 1893 г. здоровье отца настолько ухудшилось, что оставаться на ответственном посту коменданта он не мог и написал вел. кн. Михаил Николаевичу, тогда председателю Александровского комитета о раненых, чтобы его приняли в число членов. Осенью того же года вел. кн. проезжал Минеральные Воды и, как всегда, мы его встречали на вокзале. Во время представления офицеров, как это часто бывало, вел. князь со мной говорил и почти всегда спрашивал то же: «Почему отец тебя сделал драгуном, а сам военный инженер, впрочем, в душе он больше драгун». Этот раз он отвел меня в сторону и сказал, что получил письмо от отца, что конечно он достоин по своим заслугам и ранам этой почетной должности, но одно, что молод по летам. Но вел. князь обещал употребить все усилия о его назначении и советовал, чтобы отец не беспокоился, он сам позаботится о нем. Действительно, через 2–3 месяца отец был назначен, как просил, и родители переехали в Петербург. В это же время пошли слухи о переводе нашего полка из Пятигорска, где только что были отстроены казармы, по стратегическим причинам в Тифлис. Я этим переводом был убит, т.к. удалялся от родителей. Моя мать в это время, и во все последующее, до смерти отца, была безотлучно при нем, опасаясь оставлять его одного, и стороной и стороной и намеками передавали, что оба они хотели бы иметь меня вблизи. Бросать вообще службу я не хотел и не мог. Надо было устраиваться в Петербурге. Я написал своему бывшему командиру кН. Васильчикову и объяснил свое положение: единственный сын, в большом отдалении от родителей, и просил его подумать обо мне и помочь устроиться. Было очень жаль и больно после десяти лет службы в полку его покидать, но в Тифлис я не хотел. Я знал также хорошо общество грузин в Тифлисе и чувствовал, что того объединения не будет, как при стоянке в Пятигорске, да и средств не будет при тифлисском режиме. Впоследствии все оправдалось.

Вскоре я получил от кн. Васильчикова самое милое письмо. Он охотно предлагал мне помочь и предлагал стать адъютантом к принцу Ольденбургскому, но впоследствии оказалось, что тот не мог взять офицера из армии, надо было быть из гвардии. Затем я неожиданно получил письмо от бар. Мейендорфа, только что назначенного командиром Собственного Его Величества Конвоя. Барон был женат на сестре князя, и они не раз приезжали на воды к нам в Пятигорск, когда он был еще в Конногвардейском полку. Я с ним сошелся и, приезжая в Петербург, много раз бывал у них. Барон знал мои качества как офицера, писал, что узнал; о моем. желании перевестись в Петербург и предлагал поступить в Конвой. Обещал все это устроить, но надо быть казаком прежде всего, и советовал записаться в казаки. Для этого надо было, чтобы какая-нибудь станица на общем сходе согласилась приписать меня к их сословию. Потом надо было чтобы всякие дальнейшие инстанции дали свое согласие и только тогда я смогу поступить (на бумаге) в казачий полк. Только после всего этого я смогу быть прикомандирован к Конвою, который состоял только из двух кубанских и двух терских сотен. 

Мой бывший командир полка, генерал.Малама, который был атаманом Кубанского войска, был в это время на водах. Я ему объяснил свою просьбу. Он живо принял ее к сердцу и через два месяца я был зачислен, приписан казаками к станице Абадзехской, Кубанской области, и владельцем двух или трех десятин (которые я никогда не видел). Главное было сделано и, взяв отпуск, я со слезами распростился с.полком, но сохранял форму и не сознавал вполне этой скорой перемены, выехал со своим бывшим денщиком и пуделем Нигрой в Петербург. Еще два месяца шли хлопоты, мой будущим командир волновался и, наконец, в начале 1894 г состоялся мой приказ о переводе в Урупский полк Кубанского казачьего войска и прикомандирования к 2-й сотне Конвоя Государя.

Забыл сказать, что до отъезда из полка, покойный государь Николай II, будучи еще Наследником, в день нашего полкового праздника был назначен шефом нашего полка своим отцом Императором Александром III. Наследник тогда возвращался с Закавказья через  станцию Минеральные Воды, 20 верст от Пятигорска, железной дороги не было, и мы навстречу новому своему шефу вышли на станцию в конном строю. Минеральные Воды. Мороз и ветер был: ужасный. В одних мундирах было очень холодно, и трубачи не могли играть, замерзли трубы. Наследник тоже в одном мундире подъехал к нам и провел легкое лихое учение, а затем на вокзале мы ему представлялись, поднесли чудную шашку и предложили чудный кавказский обед. Выпить было очень много, шефа качали на руках, внесли в вагон, и он, очень нас поблагодарив, отбыл со свитой в Петербург. Счастье видеть и провести день с будущим Царем, а теперь нашим Шефом, было большое для нас счастье, и все мы до последнего солдата были бесконечно рады и горды милостью Царя к нашему старому полку.

Надев черкеску, когда состоялся приказ о прикомандировании меня к Конвою, мне вдруг стало так тяжело и грустно расставаться со своей драгунской формой, что я как ребенок заплакал. Пришел отец и, увидев эту сцену, сказал, что надо было раньше думать, чем решаться на перемены. Дня три я никуда не выходил и серьезно нервно заболел. Наконец, скрепя сердце, поехал к барону. Тот меня весело принял, но офицеры молча и сдержано принимали мои визиты и явки. Причиной было конечно, что меня — регулярного офицера — назначили в часть, которая только для настоящих казаков. Было так много желающих попасть на вакансии, а я, дутый казак, занял место настоящего рядового казака. Через две-три недели отношение резко изменилось, и после нескольких собраний и обедов я живо сошелся со многими, а потом мы стали друзьями. Вообще в регулярной кавалерии казаков не любили, и обратно. Но тут был лучший состав, многие были из Кавалерийского училища, и два Пажа, с ними-то я скорее всего сошелся. Жалование в Конвое по сравнению с общим офицерским было очень большое. В чине сотника (поручика) я получал до 300 рублей в месяц, а живя у родителей на всем готовом, мне хватало вдоволь. Конечно все обмундирование шить заново стоило. Главный расход — это постоянные переезды согласно переездов Царя, и всякие дежурства в Петербурге и окрестностях, вечно на извозчиках.

В ближайшее воскресение после моего поступления в Конвой, после церковной службы в Гатчинском дворце, в нижней столовой, по окончанию завтрака, за которым был Царь, Царица и царские дети и очень много свиты, командир Конвоя подвел меня к Императору, который стоял и курил толстую папиросу. Император спросил меня давно ли я на службе, служил ли в казачьем полку и на мой отрицательный ответ улыбнулся и спросил про отца. Этот высокий, большой человек с бородой, с чисто русским лицом, был настоящий русский Царь, удивительно представительная фигура. Затем, меня подвели к Императрице Марии Федоровне, которая мне задала тоже несколько вопросов по-французски, узнав, что я его знаю. Мои волнения перед представлением прошли и, очарованный, я уехал из Гатчины.

Хотя я жил в Петербурге, но имел квартиру в Гатчине, где находился при мне мой бывший денщик-драгун. В неделю два дня приходилось проводить в Гатчине, один день дежурство по Дворцу и сидеть в нем целый день. Отводилась дежурная комната, кормили отлично, главная забота была обход ночью всех внутренних постов, где стояли на постах казаки. Я очень любил эти обходы и проверки. Идешь без конца по полуосвещенным коридорам, разными галереями, гостиными, на стенах чудные картины, дорогая мебель, вазы и эта полная тишина, доходишь до поста у дверей в собственную спальню Государя, Государыни или великих княжон и княгинь. Подходит в чевяках (сапоги без каблуков) большой красавиц урядник, тихо шепотом рапортует, спросишь или скажешь что надо, и так от поста до поста, проходя все помещения. На следующий день сидишь дама, мундир наготове, и в случае поездки Царя в Петербург или другие окрестности приходится Их сопровождать в поезде и выходить к вагону, когда поезд остановится, имея 5–8 казаков, смотря как.

Две сотни стояли в Гатчине, две сотни в Петербурге в казармах на Галерной, 28. Третий день в неделе дежурство по Конвою в Петербурге. Кроме того обыденные занятия строем, словесностью, как в полку. Летом Двор переезжал в Новый Петергоф, и весь Конвой был там. Под конец лагерного сбора, переходили в Красное Село и принимали участие в маневрах. Зимой в дежурные ночи надо было объезжать кругами парка верст 7–9 и летом по паркам Н.Петергофа, где катались Высочайшие особы, причем все сведения мы получали от тайной полиции, которая тут прогуливалась в массе. Каждый праздник все офицеры обязаны были быть в придворной церкви и затем всегда приглашались к завтраку, который подавался за отдельными столиками. Еда при Александре III была отличная, при Николае II небрежнее. Придворный оркестр всегда играл за завтраком в своих красных мундирах. После завтрака Царь и Царица обходили присутствовавших и милостиво беседовали. Меня несколько раз спрашивали, привык ли я к новой службе и к холодам после Кавказа. После короткого времени, видя часто всех Высочайших Особ и других великих, я всех знал в.лицо, что было крайне необходимо при нашей придворной службе.

Кроме Конвоя, еще нес службу при Дворце Сводный батальон из солдат и офицеров пехоты, где Государь был Шефом. У них была своя служба, охрана пешая вокруг дворцов, во дворах, кухнях и других службах. С ними мы были всегда не в ладах почему-то.

Через четыре месяца прикомандирования я был переведен в Конвой и надел красный мундир с массой галунов. Осенью же с полусотней меня командировали в Беловежскую пущу, где только отстроен был новый дворец на опушке леса, единственный в Европе, где водились зубры. Там состоялась охота. Помещения было мало для свиты, и конвой жил в полуверсте в деревне. Я жил в хате. Бедность и некультурность поражали нас. Чудный дворец и рядом хаты, где люди не имели свечей и ламп, жгли лучины. Я видел детей в люльках, у которых руки были объедены тараканами. Народу было не много, охота была в интимном кругу и с особого разрешения, мне позволили на ней присутствовать. Загон делался с немногими собаками, а главное ротами и батальонами, призванной пехотой, с красными флажками, которые с гиком пугали зверя и гнали его в определенном направлении. Охотники с ружьями, при них ловчие и собаки, занимали номера, скрытые искусственно за толстыми стволами деревьев. Царь, немногие Великие князья и 3–4 иностранных принца, охотились, прочая свита небольшая, и Великий князь Михаил и Ольга, дети еще 12–13 лет, тут же бегали в ста шагах в стороне за охотниками. На пробегающих, гоняемых шикали солдаты, сквозь чащу мимо нас пробегающих козочек, лис, зайцев, охотники на них не обращали внимания. За версту вдруг слышался приближающийся шум падающих деревцов, рев, это означало приближение бегущего на номера зубра. За всеми охотниками стояли еще с ружьями наготове чины Императорской охоты на случай промаха стреляющего, т.к. раненый зубр очень опасен. После 3–5 загонов в разных местах леса, где заранее были приготовлены просеки, приближались к шатру и Царь со всеми завтракал. Один раз перед завтраком я чужим аппаратом снимал Царя и Царицу с Их разрешения, ни у кого не было такого снимка, чем я очень гордился, но увы и это пропало.

В конце августа ясно все стали замечать, что Царь болен, он выезжал, но в охоте участья не принимал, и часто я сам видел его засыпающим в экипаже. Прибыл знаменитый проф. Захарин, почудил как всегда: то менял комнаты для своей спальни, т.к. обои ему не нравились, то объявлял, что бой башенных часов ему спать мешает, то выдумывал по ночам будить всех и объявлял, что он хочет ехать кататься. Очень повелительно говорил с Царем, ничего не помогало, и его отправили обратно. Из Беженской пущи переехали в Скервеницы, там стало еще хуже Царю, и тогда все уехали в Крым. Туда назначена была другая смена казаков, и я повел своих в Петербург. В это время, это была середина сентября, явилась покупательница на наш дом в Кисловодске, и т.к. болезнь отца стоила много, пришлось дом продать. Для этого я поехал в Кисловодск уладить счеты с арендаторами и передать дом и мебель покупателю. Окончив дела, проехал в Пятигорск, жил у моего друга Де-Шмиден-Ковальского и две недели провел в родном полку, увы уже гостем.

1-го октября Император Александр III умер, и везде присягали воинские части новому Императору Николаю II. Я Ему присягал под старым Нижегородским штандартом, о чем начальник гарнизона уведомил командира Конвоя. После прощального (навсегда) обеда в мою честь еще раз простился с дорогими товарищами драгунами и поехал в Петербург. Вскоре состоялись похороны Царя, где я с сотней конвоя ехал впереди бесконечного шествия. В продолжении недели два раза в день надо было ездить на панихиды в Петропавловскую крепость, где стоял открытый гроб Царя, а раза 3–4 пришлось дежурить у гроба покойного Царя. После одной из панихид раздавали нам маленькие веночки из искусственных цветов, я получил таковой с двумя флажками: русским и французским. Это французская молодежь (по преимуществу) посылала их русским, как венки соболезнования в смерти Александра III, основателя союза с Францией. На французском флажке я прочел надпись: Elève du Lycée Edmond Daridan, Paris какая-то rue. Тронуты этим вниманием, мне почему-то вздумалось, возвращаясь домой, заехать в магазин серебряных вещей Любавина, купить серебряный подстаканник с гравированной тройкой и сделать надпись. Эта случайная посылка теперь через -30 лет имела для меня громадное значение и сослужила большую помощь в нашем беженском скитании. В ответ на мое послание я получил восторженное письмо от молодого лицеиста и его семьи, просили карточку, и переписка завязалась. Живя теперь более года в Петербурге, я изредка заходил в семью Короленко, но всегда у швейцара спрашивал дома ли генерал. Входил только если он дома и больше с ним беседовал, не обращая внимания на мою Лили. Когда же швейцар говорил: «генерала нет», то не входил вовсе, не желая быть все время с Лили, т.к. я считал себя очень обиженным ее тремя отказами и чувствовал себя неловко. Генерал же меня очень ласково принимал, я с удовольствием с ним беседовал, хотя он, как природный казак, подсмеивался надо мной, дутым казаком. Его интересовало все: как я сживаюсь на своем новом месте службы. Но бедный генерал вскоре сильно заболел, с ним сделался удар, ходить он не мог и он произносил лишь немного слов. От всей души я жалел этого умного старика. Мoй отец тоже был болен и понимал и чувствовал близко что значит для семьи больной дома. Свою дочь он очень любил. Мне тогда и ее стало очень жаль и я часто стал заезжать к ним справляться о здоровье больного, тем более что, потеряв речь, он всегда долго держал мою руку и так ласково смотрел на меня, что меня так трогало. Совсем неожиданно однажды Лили с матерью пришли к нам сделать визит, я узнал их голоса в передней, но не вышел вовсе в гостиную, где они сидели с моей матерью, просто из упрямства или неловкости, которую я при ней всегда чувствовал. Визит меня поразил, т.к. мои родители с ней и ее матерью были мало знакомы. Как-то я к ним заехал вечером, хотя у меня сидели гости в это время, но я долго отсутствовал по службе из Петербурга и давно не знал как поживает мой милый генерал. Когда я от них уходил, Лили начала расхваливать мой башлык и стала сама помогать мне его повязывать (на дворе был мороз). Это неожиданное внимание в связи с недавним визитом меня поразило, но я скоро забыл, приписав все благодарности за мое внимание к ее отцу. Так прошло время до весны.

19-го мая 1895 г. я был на большом чае у моей тетки, Нины Герасимовны Комаровой, сестры моей матери, там завязался разговор про женитьбы, и я целый час ораторствовал перед ее гостями, что жениться глупо, лишая человека свободы, и потому я никогда не женюсь. В тот же день вечером я был зван на обед в Царское Село, где мой бывший командир полка кн. Васильчиков командовал гусарским полком. До поезда в Царское Село оставался час времени после моего визита у тетки, и я решил заехать на минуту к Короленко узнать о здоровье генерала. Когда я входил, мамаша Лили надевала пальто, собираясь за покупками. Генерал спал. Я хотел уйти, но Лили просила остаться, т.к. мать скоро вернется. Нерешительно остался, тем более что сказали, что генерал скоро проснется. Вошли в маленькую гостиную. Неожиданно Лили задает мне вопрос: «Вы свободны?». А ответил утвердительно. Затем не помню подробностей, но объяснения были так поставлены и так вышло, что мы переменились ролями, если вспомнить мои предложения прежних лет. На вопрос не остались ли мои к ней старые чувства, я поцеловал ей руку и этим как будто разрешилось что-то недоговоренное. Мы решили через два дня в 7 вечера встретиться в Летнем саду. He ожидая прихода мамаши я с чувством самого счастливого человека (старое чувство проснулось) поехал в Царское на обед. Помню мне было очень весело, поражал гусар, зайдя в их собрание, количеством выпитого шампанского и извозчиков чаевыми. Что-то в моей жизни разрешилось, но еще не решилось, тайно я давно мечтал, но последние годы, после трех носов, которые я получил, похоронил в себе всякие надежды. Дома никому ничего не сказал, как обещал Лили, и дождавшись 21-го числа, был сначала в Казанской церкви и, не надеясь еще на встречу, к 7-ми часам был в Летнем саду. В 7 вечера еще совсем светло, масса народу, день, когда в глубокую старину в Летнем саду были смотрины невест. Встретив Лили, я не верил себе, что она пришла одна (чего не было никогда, и в голову не приходило). Значит, она не шутила. Что говорили, не знаю, но она меня привела в их дом (Мойка 13). Я пил чай и условился, что она скажет без меня своим, а я своим. (Няня ее была поражена, «что это барышня наша водит кавалеров, гуляя одна»).

Решили, что 23-го в день моего рождения я приеду завтракать к ним, и мы получим благословление родных. 

Первый кому я сказал дома вечером была моя бабушка. Она по Кисловодску знала Лили. Бабо была ужасно рада. Утром сказал матери, она тоже была очень рада, т.к. всякий, кто знал Лили, желал бы иметь такую невестку, во всех отношениях прелестную как человек, хорошей семьи, женственную, хорошенькую и высоко талантливую художницу.

23-го утром отец меня поздравил и подарил прелестный бумажник. Я ему сказал, что я женюсь, он очень обрадовался и спросил правда ли я говорю, вспоминая как в прежние года, когда я приезжал домой из полка, я нарочно говорил, что женюсь, на что он отвечал: «Зачем хороший человек делает такую глупость?» На этот раз он этого не сказал. Приехав к невесте, я сразу по ее лицу увидел, что мы жених и невеста. Будущая добрейшая теща сказала: «Вот оставляй вас одних». Получил в подарок брелок разрезанной золотой монеты. Одну половину получил я, другую носила Лили. Генерал хотя и не говорил, но целовал меня и видимо был доволен. Свадьбу решили сыграть в июне, в надежде на улучшение здоровья генерала. Наступало лето. Короленко уехали в Павловск, я же в Новый Петергоф, где была моя служба и на даче мои родные. Всякий раз, когда я был свободен от дежурств или от учения, я ездил в Павловск, что было довольно сложно с двумя жел. дорогами и извозчиками — часов до 10–11 вечера сидел с невестой, или мы гуляли, делали визиты. Однажды она приехала в гости к нам, в Н.Петергоф, ночевала, и моя мать ужасно хлопотала, чтобы устроить ей спальню в гостиной, и бедная ужасно была сконфужена, узнав потом, что Лили ночью кусали клопы. Тут в Петергофе в первый раз и всего один я позволил себе, проходя по стеклянной галерее в сад, поцеловать ее. Словом, как жених и невеста, мы были примерные. Здоровье Короленко не улучшалось, и решено было венчаться 20 июля в Царском Селе в Церкви 4-го Императорской Фамилии батальона. Хотя церковь и ремонтировалась, но лестницу убрали красным сукном внизу и в зале все в зелень. По лестнице в красных мундирах стояли казаки, так что общий вид был красив и блестящ. Моя мать, бабушка, отец и я приехали из Петергофа. До этого моя мать и барон Мейендорф меня благословляли как посаженные мать и отец. Шаферами были св.кн. Грицко Витгеншгтейн и ротмистр Панчулидзев Нижегородец и л.гусар кн. Щербатов. Панчулидзев поехал за невестой в Павловск на тройке и привез не опаздывая в церковь. После венчания мы принимали поздравления в зале внизу церкви. Подавались подносами конфеты, и лилось шампанское. Народу было очень много, день праздничный, все военные свободны от лагеря, а их почти составляли все приглашенные. Разные формы, белые платья, по лестнице красивые казаки, зелень, цветы, словам все блестяще. Поехали уже вдвоем в карете в Павловск и там на даче родителей (отец ее лежал еще больным) состоялся обед. Кроме своих были и близкие приглашенные. После обеда невеста переоделась в дорожный костюм, я в китель и все на тройках поехали за Царское, на станц. Александровку, провожать нас. Уезжали мы через Варшаву в Вену. До Гатчины ехала с нами в купе моя кузина Оля Совиж и, смеясь, все говорила.

В Варшаве нас встретил генерал Комаров, комендант варшавского укрепленного района, и повез нас в свою громадную квартиру цитадель. Комаров был один, его любезность нам так понравилась, что мы у него прогостили три дня. Он сам как любитель готовил нам завтраки, и мы катались в его экипаже. Человек он был ужасно рассеянный: он забыл, что читал мое приглашение на свадьбу, посланное ему, и на третий день вдруг спросил меня как я увез Лили, и что ему достанется от наших родителей, за то, что он нас скрывает у себя. Переодевшись в скверное штатское, чтобы заказать хорошее в Вене, мы распрощались с Комаровым и два месяца пробыли, за границей: в Вене, Венеции, Риме, Неаполе, Ницце, Швейцарии и наконец месяц в Париже, где Лили нашила себе платья. Я немного утомлялся, т.к. супруга, как художница, водила меня по всем музеям и выставкам. В это время, зная адрес своего юного приятеля француза Ларидан, которого лично еще не видел, поехал к нему, но не застал. Через два дня он сам явился: высокий, красивый лицеист. Он нас водил по магазинам и показывал в Париже то, что мы не успели еще видеть. В последующие приезды мы всегда встречались как друзья и до войны 1914г. аккуратно переписывались.

По возвращении мы поселились в Царском Селе на Магазейной ул. Часто ездили в Петербург, где останавливались у моих родных. Сделали всем, кому надо, визиты. У Лили было чудное модное платье с широкими рукавами в плечах. Когда она его в первые надела, я почему-то сразу не пришел в восторг, это ее обидело, и вот скоро 30 лет, как она мне этого простить не может.

В 1896 г. была коронация Императора Николая II. Нас эшелонами в первую очередь послали в Москву. Никогда не изгладится торжественный въезд Царя в Кремль. Чудный день, тысячи людей на улицах, шпалер войск, впереди в конном строю шли мы, Царь, на белом коне с бесконечной свитой, разные иностранные представители, карета Царицы и кон. части гвардейских полков, музыка, громкое ура, махание платков, бросание цветов. Да! все это было! День коронации прошел для нас в большой суете и давке, при исполнении служебных обязанностей. И так вышло, что я пропустил обедать во Дворце, рестораны были закрыты, и я, достав ночью у солдат в казармах кусок сухого черного хлеба, с аппетитом его съел. Вечером была богатая иллюминация, и я ее хорошо видел, т.к. катался в экипаже с кн. Васильчиковой. Мы ехали через такую густую толпу, что какая-то мать положила нам на колени своего годовалого сына, чтобы спасти его от давки. На другой день ребенка повезли в полицию и мать нашлась.

В день раздачи подарков народу на Ходынском поле, где также должен был быть грандиозный концерт для Царя и Царицы, я завтракал в 11 ч. в ресторане и через окно вдруг вижу возы, крытые рогожей, и из-под них руки и ноги. Выбежав на улицу, я узнал, что утром толпа в 30–50 тысяч, не дождавшись открытия балаганов, где выдавались сласти, кинулась в беспорядке за подарками и на неровном с ямами поле произошла давка, где до 3-х тысяч было раздавлено и задушено (заграницей писали 30 тысяч). Кто виноват, говорили разно, но случай прискорбный и омрачил все торжества.

Узнав о происшедшем, я поехал в казармы, где стоял конвой, и тут же меня с полусотней вместе с гусарским эскадроном (ком. Орлов), послали на Ходынку. Толпа поредела, но в общем на громадном поле сотни тысяч. Из толпы нас при проезде ругали, говоря, что мы виноваты в смерти людей, почему раньше не приезжали делать порядок и т.п. Вообще кругом масса ругани, шум, гам и очень неприятное наше положение. Вдруг далеко соединенный оркестрами и тысячи голосов раздался гимн, значит подъехал Царь. Тишина сразу воцарилась полная и затем общее «ура!» Та же толпа кричала и уж казалось все забыла что произошло утром. Вечером я был во Дворце, как дежурный 2-й и слышал и видел, как Царь при выходе к экипажу долго говорил с градоначальником Власовским. С тяжелым сердцем поехал Он на бал, даваемый французским посольствам, нельзя было не ехать. Царица не поехала. Чтобы занимать иностранцев, мы им показывали джигитовку, за что от японцев я получил Орден Священного Сокровища и случайно по протекции моего товарища, который состоял при персидском принце, орден на шею Льва и Солнца.

После Ходынки вскоре торжества кончились, и мы возвратились в Петербург. Летом на даче Лили написала большой чудный портрет моего отца. Зимой жили в Петербурге на Литейной, 41, в прелестной, как игрушка, квартире. Брат Лили, Гриша сильно заболел, поехал в Ялту и узнав, что здоровье ухудшалось, его мать попросила меня поехать. Застал его в плохом виде, чахотка видно донимала, но окружающие: доктор, хозяйка пансиона, обнадеживали, что он при этом климате может долго протянуть. Через две–три недели после моего возвращения из Ялты Гриша скончался.

Для всей охраны Государя в первый и второй день Рождества в манеже Дворца устраивалась елка для нижних чинов конвоя, Сводного полка и дворцовой полиции. А на третий и четвертый день елка во Дворце для офицеров. Тут же играли балалаечники, пели песенники, Царь обходил и беседовал с присутствующими, а Царица, и дочери, а впоследствии и Наследник, раздавали подарки: какую-нибудь мелкую серебряную вещь, три серебряных ложки и пачку сластей. Офицерам же подарки делались более ценные: серебряные портсигары, чайники, кофейники, 6 ложек, вилок и вроде.

На первой елке ко мне подошел Государь, тогда молодой, я часто в церкви или при выходах замечал его долгий на меня взгляд. Спросил, был ли я в Нижегородском полку, когда он Наследником проезжал, и долго описывал всю обстановку, обед и пр. Затем расспросил про мой случай с глазом, страдаю ли им от холода. Узнав, что я взял четыре приза на стрельбе, сказал: «Вам пожалуй и легче стрелять не щурясь». Как-то в следующую елку, когда со мной говорил Царь, подошла Императрица и сказала мне по-французски (она еще не говорила по-русски): «Знаю что вы молодожен и изводите жену, все ее фотографируя» (командир конвоя конечно ей это рассказал раньше). На что я ей ответил: «Это за то, что она заставляет меня долго позировать, рисуя мой портрет». Императрица засмеялась и ответила, что «барон говорит, что она с большим талантом и ее работа труднее вашей фотографии».

На Пасху в первый день мы христосовались с Царем, а от Царицы получали очень красивые фарфоровые яйца, от Вдовствующей Царицы большие золотые брелоки.

Как-то приезжал старый баварский принц, который был в наших казармах. Офицеры в шеренге, барон называл фамилии: Фюрст, Витгенштейн, барон Унгерн, Бульмеринг, как раз трое последних., Старый немец почесал за ухом и говорит: aber das kling deutsch.

Весною Лили почти два раза подряд болела инфлюенцией и вообще недомогала. Я тоже стал болеть желудком. Чтобы вылечить мой желудок, я взял отпуск, и мы с Лили поехали в Киссинген. Там я пл воду, а Лили все сидела дома, была вялая и ужасно кашляла, но доктор, который меня лечил, советовал кататься и развлекаться даже говорил, не капризничает ли она. Я знал и по сей день знаю, что капризов она не знает. Попробовали взять температуру, оказалось около 40º. Т.к. она кашляла, доктор предложил взять мокроту на исследование. К моему ужасу через два дня объявил мне по секрету, что нашли массу коховских бацилл. Я еще плохо понимал, что происходит. Мало верил желудочному водяному врачу и просил вызвать другого. Выписали знаменитость по легочным болезням, проф. Матершток из Вюрцбурга. Осмотрев больную, профессор вошел ко мне в комнату и говорит: «Не беспокойтесь, это не скоротечная». Я не понял. Мне и в голову не приходила чахотка, и когда он произнес это слово, я остолбенел и пришел в ужас. Лили он очень благоразумно спросил: «Если он даст советы, то есть ли средства их выполнять, а иначе не стоит и говорить». Получив утвердительный ответ, предписал сейчас же ехать в Рейхенхаль к такому-то доктору на лечение. Поехали в Рейхенхаль. Доктор Гольдшмидт оказался чудным человеком и доктором. Хуже не делалось, но по вечерам температура все была 37, 37,5. На зиму мы поехали на Ривьеру в Канны. Там попали к шарлатану французскому доктору, но болезнь не ухудшилась. В это время, был ноябрь, я получил письмо от матери, что отец тает, здоровье плохо. Приехала моя теща навестить дочь и однажды ночью мне приснилось, что отец около меня стонет и умирает. На другой же день с утра достал билеты и, воспользовавшись пребыванием тещи, выехал с нелегким сердцем. Прибыл в Петербург изнеможенный и уставший ужасно. На вокзале меня встретила тетка Комарова. На вопрос жив ли отец ответила: да, но плох. Я помчался домой и застал отца в полусознании. Меня он не узнал, мне это было очень грустно. Я живо догадался надеть военную форму. Тогда, всмотревшись в меня, он пожал мне руку и я видел по глазам, что он меня узнал. На рассвете, ровно через 20 лет, день в день, после взятия Карса, где он получил Георгия на шею, в чине полковника, 62-х лет от роду, отец скончался.

Когда я еще был юношей, да и позднее, отец мне часто говорил: смотри помру, похорони меня в Севастополе. Его желание было исполнено. Высочайшее разрешение дано. На панихидах бывало масса народу, главное генералов. Газеты написали самые лучшие некрологи, как о человеке и герое. Всю жизнь он был честен, храбр и очень  добр и религиозен. Великий князь Михаил Николаевич, дядя Государя, прибыл на панихиду на квартиру родителей и затем сидел с моей матерью и мною и расспрашивал как мы устроимся и всякие подробности. При торжественной процессии гроб после отпевания повезли на Николаевский вокзал. Во время шествия за гробом Великий князь позвал меня и спросил, дал ли я знать коменданту в Севастополь о дне приезда. Когда я сказал, что нет, он сказал, что позаботится. Поехали с гробом отца: мать, моя сестра бар. Вреде и я. Слава Богу, нам сделали большое исключение и вагон прицепили к пассажирскому поезду, и на четвертый день ночью мы прибыли. К моему удивлению, комендант крепости нас встретил (номера в гостинице были заказаны) и объявил, что склеп готов и перенесение будет утром в 9 ч. Утром с нарядом войск было перенесение на пристань, оттуда на морском катере через бухту мимо большей части нашего черноморского флота, где на палубах в строю отдавали честь и музыка играла «Коль Славен». До могилы везли гроб на лафете, опять с новым нарядом войск, и при салюте крепостной артиллерии опустили гроб. В числе присутствующих военных я заметил небольшого старичка в штатском, усиленно молящегося После панихиды я подошел к нему и узнал, что это старый севастополец, который знал отца и дружен был с ним во время Северной войны. Накануне случайно ехал через Севастополь и узнав, что хоронят его старого друга, остался на похороны.

Вернувшись в Петербург, мать и бабушка заняли маленькую квартиру, я с месяц послужил, а затем узнав, что теща возвращается, а жена остается одна, взял 4-х месячный отпуск и уехал в Канны. Весною переехали в Монте Карло, а к лету в Рейхенхаль, куда приезжали моя мать и бабушка, на которую немцы глазели, т.к. она, как всегда, не снимала грузинского костюма. Следующую зиму мы провели в Монте Карло, где нет больных и воздух чище всего на всей Ривьере. Лили как будто становилось лучше, она готовилась стать матерью и в начале лета мы поехали в Царское на дачу, где жили мать и бабушка. Там Бог мне дал сына Михаила. После рождения сына здоровье Лили ухудшилось, надо было опять покидать север. Заграницу Лили не хотела ехать. От своего товарища кн. Барятинского, адъютанта Драгомирова, который был командующим войсками Киевского округа и генерал губернатор, я узнал, что у Драгомирова есть ваканция адъютанта, т.к. как он, Барятинский, ушел в отставку. Я поехал к Драгомирову, который случайно был в Петербурге. Когда я объяснил, что по болезни жены мне надо жить на юге и был бы счастлив если бы он взял меня к себе, Драгомиров спокойно сказал: «Знал отца, если сын таков же, чему я скорей верю, охотно беру». Вот весь разговор. Через месяц был приказ о моем производстве в подесаулы за отличие и переименование в есаулы с назначением адъютантом к командующему киевского военного округа. Сильно меня журил милый барон Мейендорф, что я его покидаю. Мы с ним очень сошлись и, т.к. в начале царствования Николая II он играл роль, как очень близкий человек ко Двору, я часто просил его замолвить словечко или устроить дела для нуждающихся, что не раз мне удавалось. Уходя из Конвоя, надо было являться к Царю, уже в новой адъютантской форме и получить значок «За службу в Конвое» из рук Царя. Получив уведомление, что Царь тогда-то примет меня в Н. Петергоф в Александр., я поехал туда, и на вокзале меня ждал придворный экипаж с лакеем, мне ужасно нравилось так кататься. Поэтому я два часа, делал разные визиты, поехал к барону и с ним вместе, как прказано, к 3 часам во Дворец. Государь и Императрица были в кабинете. Он в тужурке, она у окна и вышивала, словом совсем по семейному. Царь расспросил почему я ухожу, чем болеет жена, про новую форму (тогда очень неудобная, длинная) для казаков адъютантов и дал мне значок. Увидев большую фотографию, где была группа: Он с Царицей и двумя маленькими дочками, я набрался храбрости и попросил. Сейчас же Царь мне ее дал, тогда я еще храбрее сказал: «Ваше Величество, ведь скажут, что я купил». «Правда, я подпишу за себя и по неграмотности за дочек» и дал подписать Императрице. Где эта группа? Как она была мне дорога! Императрица, прощаясь, сказала: «J'еsрèrе que le climat de Kiev vous fera du bien».

На что Царь объяснил ей по-французски, что я не для себя, а для здоровья жены туда еду. Затем Царь начал расспрашивать как я попадаю к Драгомирову и как это устраивается. Пожелал всего хорошего, и я, пропустив вперед командира конвоя, с фотографией в руках, где чернила не засохли, отступал спиной, и когда дверь закрылась, не поворачиваясь в другой комнате, наступил на ногу знаменитому Победоносцеву, Обер-прокурору Св. Синода и всего духовенства. Надевая на мундир Конвойный значок, я уколол палец, и хотя он был золотой, у меня .сделался нарыв и я недели две мучился и больным поехал в Киев. 

Явился к Драгомирову, как надо было, сделал визиты всяким главным начальникам и городским представителям, всего 82 визита, за 2–3 недели. Жил в гостинице и ездил искать квартиру, все не нравились, массу издepжaл и потерял времени. Швейцар гостиницы и говорит: охота мучиться, я пришлю жидка и за 5 руб. он в 5 минут найдет, что вам надо. Правда, так и вышло, сразу нашел жидок!

Приехали Лили, моя мать и сын с кормилицей. До весны бедный. ребенок болел, а матери становилось все хуже, у нас и. охоты не было разворачивать вещи, и многое стояло в рогожах по углам квартиры. Сын мой удивительно красивый, блондин, очень серьезный, ни разу за свою 10-месячную жизнь не улыбнулся, ночи не спал и, промучившись, скончался в день Благовещения 25 апреля. Не весел стал нам Киев! Я везде приглашался, на массах обедах, вечерах должен был бывать, а Лили бедная по нездоровью сидела дома, я и к себе не мог приглашать моих многочисленных знакомых. Дежурство наше было понедельно, а затем две недели безделья, если особых смотров и поездок не было. Являясь в 9 утра на дежурство, обыкновенно входил в кабинет и заставал генерала Драгомирова, сидящего у стола, ноги от подагры вверх, в белой папахе, с игарой, читающим французскую книгу. После приветствий спрашивал кто является, и если кого не любил или почему не знаю, приказывал впускать к нему последним, пусть подождет. С дежурными чиновниками мы принимали прошения, масса их бывала, прочитывали и потом уже докладывали. После приема всегда оставался завтракать. На редкость у него был хороший стол, лучше чем во Дворце. Пили разные вина и всегда шампанское чайными стаканами, и, Боже сохрани, не допить стакан. Устраивал он и балы и вечера и всякий paз спрашивал «когда же я увижу Ваше главное начальство?» Его жена и дочь бывали у нас и были с Лили дружны. Он смешил меня, говоря что я ему всю музыку испортил, и правда, адъютанты, состоящие у него: бр. Унгер — Виктор Викторович, гр. Бальмен — Сергей Сергеевич, гр. Ржевицкий — Адам Адамович, Ратьков-Рожнов — Николай Николаевич и вдруг Бульмеринг Михаил не Михайлович, а Евгеньевич. Генерал был в высшей степени умный и образованный человек, известный писатель военный и стратег. Одно я не любил у него, это подчас унижение офицерства и будто ухаживание за солдатами. Пробыв почти год в Киеве и потеряв сына, по болезни жены я взял 11-месячный отпуск и поехал в Рейхенхаль. Снова принялись за лечение и осенью поехали на всю зиму в Монте Карло. Здесь мы спокойно и мирно жили. Днем гуляли, вечером Лили рано ложилась, т.к. температура к вечеру поднималась. Начала понемногу полнеть, но сильно кашляла. Ела почти через силу. Часто, закашлявшись, ее рвало, и бедная, зная что еда дает силы, успокоившись, снова ела, чтобы не сбавлять силы. Не доверяя французскому врачу, выписали швейцарского доктора, дорого платили, но она только ему верила. В конце зимы к нам приехала ее мать, Елизавета Григорьевна. Я воспользовался случаем, тем более что и массажистка Мария Васильевна была при -ней, чтобы поехать в Петербург, подать в запас и повидать своих. Приехав в Петербург, я подал рапорт в Киев об моем увольнении в запас с зачислением по Кубанскому казачьему войску, что давало мне право на ношение мундира, на призыв в случае войны являться должен был куда назначат в Кубанское войско. Пробыв месяц со своими я отправился обратно в Монте Карло и по дороге в Италии познакомился с молодым русским доктором, домашним врачом у св.кн.Горчакова, у которого сын в Канн был болен чахоткой. Доктор рассказал, что он возвращается из Штутгарта, где у проф. Ландерер наблюдал и изучил новый метод лечения чахотки, который он едет применять своему пациенту. Убедительный рассказ доктора так повлиял на меня, что я решил уговорить Лили ехать в Штутгарт осенью. В Монте Карло мы прожили до мая месяца. Температура у Лили по вечерам все держалась, и она не выходила после заката солнца, когда холоднее, я же каждый день до обеда и вечером ходил в Казино, где играл в рулетку, по очень маленькой и почти всегда оставался в выигрыше 50–60 франков и редко вничью. Бывала и проигрывал, но, посещая каждый день много месяцев, так привык к шуму, к виду массы денег на столах и всей атмосфере, что был всегда спокоен в игре и раз немного выиграв в этот день, не играл, а наблюдал элегантную публику и слушал концерты лучшего в Европе оркестра.

Лето мы прожили еще раз в Рейхенхале. Здоровье Лили вдруг стало ухудшаться, и доктор даже нашел признаки каверны в легком. Стали списываться с проф. Ландерер и в августе наперекор водяным врачам переехали в Штутгарт. Как утопающий хватается за соломинку, мы схватились за Ландерера. Осмотрев больную, которая была полна скорее, но очень слабая, изнуренная постоянной лихорадкой, сказал: «Удивительно, когда плохо, то тогда приезжают ко мне». Профессор внушал полное доверие, пруссак, богатый, видный и очень известный хирург в Германии, изобретший способ лечения своего Zimtsäure корично-кислый натрй, вспрыскивая в вену прямо, забинтовывая руку. Такие впрыскивания, требующие предельной чистоты, мог делать только немец. После трех недель профессор сказал, что может решить делать их или бросить, смотря как подействуют. Через три недели Лили стала бодрее, больше ходить, стал суше кашель, главное — температура падала. Торжественно строгий профессор объявил, что за лечение он берется. Каждый день сначала, потом через день, до июня месяца, делались вспрыскивания, давшие удивительные результаты. Температура стала нормальная, кашель редкий по утрам и очень мало бацилл при исследовании мокроты. Лили много гуляла, повеселела, очень пополнела. Жили мы в пансионе Рюттлинг, где жили одни иностранцы (не немцы), спокойно и хорошо. Сошлись и подружились с дочерью хозяина, Хильдой, чудно говорящей по французски, очень красивой 18-летней барышней, с которой и до сих пор в лучших отношениях, она потеряла мужа, француза Парэ и вышла за немца Бюст. В июне профессор объявил, что надо сделать перерыв в лечении на 6 недель и позволил ехать в Россию. Бедная Лили, прожив 3 1/2 года заграницей с восторгом приняла разрешение, чтобы видеть больного отца. Лето она прожила у родных на даче в Царском, а я в Петербурге у своих, навещая ее почти каждый день. В конце августа мы вернулись в Штутгарт, который мы очень полюбили. Жили частью в гостинице Маркварт в пансионе, но на зиму переехали на гору над городом в Дегерлох, куда вела зубчатая дорога. У нас была своя горничная. Мы заняли три комнаты, веранду и с пансионом платили гроши — 11 марок в день. Маленькое тихое местечко, кругом лес, чудный воздух. В город ходьбы полчаса. Зима не холодная, легкий снег и это было наше лучшее время. Из города приезжали гости, и мы их угощали роскошно и вместе делали прогулки в лесу. В Штутгарте жила наша русская Вел. кн. Вера Константиновна (вдова герц. Виртембергского), которую мы всегда видели в русской церкви. На Пасху, в первый год приезда, мы были приглашены к русскому послу кн. Кантакузену на разговление и были представлены там Вел. княгине. Она мне тогда сказала: «Когда будете у меня, я лучше хотела бы вас видеть в форме, чем во фраке (который я взял на прокат). В последующие разы, когда бывали праздники или рождение или Тезоименитство Царя, она нас приглашала к себе во Дворец. Двор ее был очень прост (больше от скупости). Ее гофмаршал бр. Ва.луа был моим старым знакомым, я его встречал, когда приезжал с депутацией в Штутгарт в 1889 г. На первом же завтраке у Вел. княгини попробовав вино, нашел невозможным и пристал к гофмаршалу, что неужели у них нет лучшего; тот сконфузился и приказал лакею подать другое и, подмигивая, сказал: «Мы же бедные». После первой поездки в Россию я приезжал к Великой княгине уже в черкеске с эполетами, ездил к ней через весь город в карете с опущенными шторами, чтобы не обращать на себя внимание. После завтраков Вел. княгиня всегда беседовала со мной и расспрашивала про полки, где я служил, и рассказывала про свой, где она была Шефом. Затем у нас всегда бывал советник нашего посольства Неклюдов (затем посол в Швеции в 1912–1917 гг.) и еще наш друг belle-soeur гр. Цепелина, знаменитого Цепелина, урожд. русский барон Вольф.

Здоровье Лили настолько поправилось, что в феврале профессор послал нас отдохнуть и развлечься в Париж, там мы много купили, и кажется в Мулэн Руж Лили простудилась и со скандалом вернулись в Штутгарт. Я за нее ужасно испугался и мысленно бранил нашего профессора., зачем он нас отпустил. С трудом уговорил его приехать к нам, т.к. он визитов не делал. Выслушав ее, он засмеялся, и сказал, что пустой плеврит, температура завтра спадет и это доказывает только что рубцовка в легком есть. Действительно, через 2–3 дня Лили была здорова. Одно время в городе все были больны инфлюенцией. Наш профессор объявил, что Лили застрахована вспрыскиваниями от нее, и правда, когда все в пансионе лежали, она одна была здорова. В июне лечение было кончено, профессор советовал не жить в Петербурге, быть осторожней, спать с открытой форточкой и обтираться холодной водой. С благодарностью расстались с нашим благодетелем. Через несколько лет он умер от болезни почек, и я не знаю, следует ли кто его методу лечения, но Лили была спасена.

Начали искать квартиру в Царском, все не нравились, и Лили хотела даже уехать опять за границу, когда случайно на Средней улице продавался дом. Лили он очень понравился, хотя было всего пять комнат и внизу подвал, кухня и людские. После долгих переговоров купили за 33 тысячи, привели в порядок и привезли со склада вещи, которые мы не видели с Киева.

9-го ноября 1902 г. мы переехали в «собственный дом». Привыкнув к отелям и пансионам в две комнаты, нам казалось это очень обширным. Не выезжая в гости, не имея много знакомых, единственным развлечением были поездки в Петербург к родным. Так прошло время до весны, когда однажды, обедая с одним полковником, товарищем в Петербурге в ресторане «Медведь», вошел мой бывший командир полка кн. Васильчиков, присел к столу и сказал нам по секрету, что он скоро будет назначен командиром гвардейского корпуса, причем спросил меня, намерен ли я лодырничать или рад бы служить. Я ответил, что рад бы служить, но с условием не жить в Петербурге, а приезжать только на службу. Через две-три недели, прочтя приказ о его назначении в Русском Инвалиде, поехал вечером после его обеда, поздравить. Тут он мне предложил место адъютанта к нему, при условии оставаться жить в Царском, но завести телефон, дабы можно было вызывать меня, когда требуется. Телефон я провел, и первое время нас это очень забавляло говорить со всеми, с кем надо и не надо. Главное было приятно переговариваться с моей матерью в Петербурге. Хлопотали у милого начальника штаба генерала Рауш фон Траубенберг. Я был зачислен в Л. Гв. Кирасирский Ея Величества полк ротмистром, а через три дня новым приказом назначен адъютантом к командиру Гвардейского корпуса (это было сделано, чтобы мне числиться по гвардии согласно закону), с отчислением из полка и зачислением по гвард. кавалерии. И так, три дня, на бумаге, я был кирасиром. Служба была не тяжелая, два, редко три дня в, неделю вызывался в Петербург на смотры, объезды с князем, а чаще на полковые праздники разных гвардейских полков, где почти всегда бывал Царь. Лошадь моя стояла в конюшнях офицерской кавалерийской школы, и мне ее приводили к месту, когда надо было быть верхом. Конечно, я сделал знакомства со всей гвардией и много раз ко мне обращались с заискиванием господа офицеры. Лето с июня переезжали в Красное Село, где князю отводился чудный домик, где было наше маленькое хозяйство. До конца июня князь был за Главнокомандующего. В тот период мы ездили каждое утро на ученья разных полков, стрельбу и пробу пищи по полкам. Чаще обедали в полках, где иногда оставались до вечера, как гусарский и Конной Гвард., а если нет, то вечером ужинали на вокзале. Завтракали дома и тут являлись и завтракали всякое начальство. Разъезды делались на тройке, иногда верхами. В конце июня переезжал Главнокомандующий Вел. Князь Владимир Александрович (дядя Государя) в Красное Село, и мы делались вторым лицом в лагере. Теперь уже вечера мы редко проводили вдвоем, играя в шашки, а ездили в лагерный театр, и князь часто обедал у Великого Князя. Праздники я проводил в Царском. Иногда Лили на извозчике приезжала ко мне в Красное Село (18 верст).

В августе были маневры 10-15 дней, и тогда мне доставалось много ездить с передачей разных приказаний начальствующим лицам. Забыл упомянуть, что служа в Конвое в Гатчине на моего чудного пуделя Нигра обратил внимание гувернер англичанин Великого Князя Михаила Александровича (брата Государя) — ему было 16–17 лет, и передал ему о дрессировке. Великий князь как-то на выезде во Дворце просил подарить ему щенка от нее, когда они у меня будут. Зимой я ему подарил, за что он мне прислал свою карточку и золотую монетку. Раз даже Великий Князь пригласил меня, и мы зашли в его апартаменты во Дворце, и собака жила в его комнате, и он ее очень любил. На маневрах в Пскове мне пришлось под навесом, где я, проезжая, остановился от дождя, встретиться с ним (он кажется командовал тогда ротой в Преображенском полку) и мы дружески встретились, начав разговор про его собаку и затем много раз еще при последующих встречах всегда говорили про нее.

В 1905 г., когда была первая революция (не удавшаяся), мой князь по болезни Главнокомандующего, как я не ожидал, энергично действовал, и полки Гвардии, чему я был свидетелем, отлично действовали. Помню как меня послали с пакетом особой важности в карете (для скорости) к Градоначальнику (телефон был испорчен) и в Градоначальстве чиновники со свечами в руках ходили (электричество тоже испорчено) и все вдруг стали заиками, а сам градоначальник генерал Фулан молился, когда я входил к нему. 

Когда мы переехали в лагерь в этом: году, помню, садясь в тройку с князем у вокзала какие-то типы, видя князя в. гусарской форме, которую он всегда носил, приняли его за Великого Князя Николая Николаевича и очень нецензурно ругали, так что я схватился за револьвер, но явились жандармы и быстро арестовали их. Так как рота Преображенского полка в это время лагеря не пожелала (по наущению агитаторов) идти на смену караула в Н.Петергоф, где жил Царь, я, придя туда, предъявила разные требования, ее сослали далеко куда-то, а всему начальству высшему были сделаны Высочайшее кому выговор, кому смещение. Князь, как генерал адъютант (за выговор) хотел подать в отставку и заявил по начальству, тогда Главнокомандующим был Вел. Князь Николай Николаевич.

Был полковой праздник Кирасир Его Величества (желтых) в Царском, во Дворце, мы приехали из Красного. После завтрака я близко стоял и слышал как Государь, разговаривая с князем, сказал ему: «Успокоитесь, я слышать не хочу об вашем увольнении, и тень черной кошки не пробежала между нами», и перевел разговор на завтрашнюю артиллерийскую стрельбу, которая должна была быть в Ораниенбауме в Его присутствии. После стрельбы, где я видел, что князь говорил с Государем, мы поехали на вокзал, спокойно завтракали и сели в купе вагона. По дороге, набрав газет, меня вдруг толкает ногой начальник штаба, генерал Гернгросс, и передает «Инвалид». Читаю и не верю себе: «Командир Гвардейского Корпуса кн. Васильчиков увольняется от командования с назначением генерала Данилова». Князь заметил мое смущение, берет газету, и вот картина! В одну ночь сделали назначение и успели даже отпечатать в газете. Как, почему все случилось, кто устроил это, какое странное поведение Государя! Не мог же он не знать и не сказать князю, еще вчера на празднике кирасир, разговаривая с ним, как с не увольняемым о маневрах.

Таких примеров потом было много.

На другой день он поехал в Питер, я в Царское, а на следующий день я поехал к князю в Петербург на квартиру, застал его расстроенным и от души пожелал хорошего, доброго, честного барина, каким он всегда был и которого так обидели. Через два дня князь уехал в свое имение. Я тут же решил у нового командира корпуса адъютантом не оставаться, о чем заявил начальнику штаба, на что тот мне сказал: «Думаете, я останусь служить с таким хамом?»

Вскоре приказом я был уволен в запас с производством в полковники и нового корпусного не видел (дутого героя японской войны) в его новой должности, хотя был с ним знаком и разговаривал на смотрах.

В ожидании рождения моего наследника или наследницы надо было подумать об увеличении квартиры. Деньги были, и решили надстроить второй этаж в нашем доме. Думали, рядили и вместо нужных двух комнат прибавили шесть. По случаю работ в доме наняли дачу и перешли туда на Малую ул. Против дома Сабир. Все лето, каждый день ходил на работы и подгонял их, чтобы к сентябрю переехать в новый этаж, в котором должны были быть наши спальни. Теща моя, Елизавета Григорьевна, в это время сильно болела, дача их была на нашей же улице. В июле под вечер ей стало плохо, позвали священника приобщить, началась агония, и в это время мимо дома шла толпа с пением революционных песен (вспышки изредка продолжались, самого невинного свойства, и здесь они вспыхнули, т.к. в это время все войска ушли в лагерь, и начальство полицейское отсутствовало), боясь, что в освященную комнату, где лежит умирающая, будут бросать камни, как они делали по дороге, потушил свет и ждали прохода толпы, чтобы священник прочитал отходную. Елизавета Григорьевна в бессознании вскоре скончалась.

Ровно через еле ее смерти Бог послал мне дочь Ирину, 4-го августа 1906 г. Утром этого дня Лили теще ходила за грибами в Екатерненский парк, как к вечеру почувствовала себя: нехорошо. Я поехал искать нашего доктора Бритнева, и нашел его обедающим у кн. Голицына. С салфеткой в руках выскочил доктор, я его прошу скорее приехать, а он расхваливает обед и все спрашивает, можно ли ему докончить. Было около 8-ми вечера, когда я сидел печально, слыша вздохи Лили в маленькой комнате, а пробегающая sage-femme скороговоркой процедила «поздравляю с дочкой». Так как не ожидалось такого скорого происшествия и в доме не все лежало в порядке, то милый доктор, окончив свое дело, вышел ко мне и говорит: «Это, батенька, прямо уличные роды». На радостях я его повел в столовую, и мы выпили шампанского. В тот же вечер мы с денщиком чуть не уронили со стола новорожденную, которую, закутанную, положили на стол, чего мы не знали, а стол надо было перенести. Мы немного отчаялись, глядя на это существо, черное, много волос и делающее гримасы. Моя мать уверяла что оттого такая цыганка родилась, что Лили все на руках держала такса Тики. Кормила Ирину кормилица, которая для сего случая была готова. Здоровье Лили после рождения Ирины стало хуже, и всю зиму затем она плохо себя чувствовала. 15-го сентября мы переехали в перестроенной дом, усиленно занялись уборкой, а 18-го сентября (в день Св. Ирины) были крестины Ирины. Крестным отцом был мой старый друг полк. Владимир Захарьевич Алтухов, а крестной дочь моего друга Александра Степановича Обольянинова, Марья Александровна Линевич, ныне 2-м браком кн. Трубеуцкая.

С нашей дорогой новорожденной мы оба много возились. Утром, пока убирала мамка комнату, я сидел около ее коляски, где она лежала. То же бывало, когда мамка гуляла или стирала, с мамкой мы оба много ссорились, т.к. она сильно укачивала по ночам Ирину, когда та не спала, и только за хорошее молоко держали. Вечернее купание было всегда в нашем присутствии и часто при нем бывали бабушка (моя мать) и прабабушка (моя бабушка). К концу 10 месяцев мамка стала так несносна с капризами и характером своим, что мы ее прогнали, и Ирина стала спокойнее, и все пошло нормальнее. Новая няня Лидия ее очень полюбила и наша Ирина скоро к ней привыкла. Между тем, здоровье Лили после родов не улучшалось, и по совету знакомых она начала пить «осиновую кору», т.е. навар из коры засушенной, которая значительно ей помогла, и в весне, бывая все время на воздухе и ночью спя при открытой форточке, состояние ее улучшилось. Дочь наша росла, и из маленькой волосатой чернушки вырисовывалась в хорошенькую девочку, которую мы стали сильно любить и постоянно беспокоиться, если чуть с ней было не ладно. Помню, как-то мамка ее кормила грудью, а она, повернув головку с черными глазками, на меня посмотрела и сказала первое слово: «папа». Моему восторгу не было конца, на зависть мамаши. 

Зимой мы вызвали мою сестру в Царское, вручили бразды правления дома, и с Лили поехали в Ниццу, где пробыли три недели и, соскучившись по Ирине, скорее вернулись, повеселившись и  погуляв на солнце.

Будучи»еще адъютантом командира Гвардейского Корпуса, мне пришлось присутствовать по своей службе в 1905–1906 гг. более чем на 50 парадах, которые происходили в Царском Селе, в присутствии Государя Императора. В это неспокойное время Царь не ездил в Петербург на полковые праздники, а части, т.е. полки, приходили сами в Царское и там делались парады в дурную погоду в Манеже, а в хорошую перед Екатерининским дворцом. После парадов всегда был завтрак во Дворце, и все участвовавшие приглашались к нему. На парады приходили все жители Царского, к нам часто из Петербурга приезжали знакомые, чтобы идти вместе любоваться красотою зрелища, а главное повидать Царя. На одном из первых парадов я удрал домой после него, но начальство мое заметило, и вот нежданно в экипаже в парадной форме, с перьями приехал за мной камер фурьер (старший лакей) и объявил, что всесильный тогда (дворцовый комендант) ген. Трепов требует меня. Опять надел мундир, поехал и получил выговор (конечно шуточный), но с тех пор я был на завтраках во Дворце, что давало мне возможность так часто видеть и слышать Царя и всю военную и придворную знать.

Будучи потом в отставке, я ехал как-то по Невскому в санях, и меня тихо обогнали Вел. кн. Михаил Александрович с сестрой Ольгой Александровной (брат и сестра Царя), которая толкнула брата и, указывая на меня, усилено мне кланялись, узнав во мне старого знакомого по Конвою.

После смерти матери Лили ее отец Прокопий Григорьевич поселился в Царском под охраной Агапии, еще бывшей крепостной, старухи, служившей 20–25 лет у них, и старухи кухарки. После смерти жены старик тянул еще два года свое одиночество, мы его часто навещали и носили внучку Ирину. Но говорить он не мог и только 2–3 словами и добрыми взглядами высказывал свое удовольствие.

Имея теперь большое помещение, повара, лакея и другую прислугу мы часто приглашали знакомых из Петербурга и Царского Села, и у нас бывали большие обеды. Лили завела коляску, и брали лошадей (всегда вороных) в наем из Петербурга, а кучер жил у нас. Когда же ездили в Петербург, нанимали на день карету (такие стали балованные).

1908 г. Отец Лили стал прихварывать больше. Утром весною я, еще будучи у него, пил с ним чай, курили, и он слушал мои рассказы. В 3 ч. дня вдруг стало плохо, фельдшер и доктор помочь не могли. Послали за священником, приобщили, Лили и я стояли у его постели. Он не имел уже сил двигаться, долго смотрел на дочь, потом на меня, вдруг сильно закрыл глаза, вздохнул и — конец. Очень трогательная и тяжелая была для нас эта минута, когда этот колос, старый ветеран кавказских воин и Севастополец, наглядевшись на дочь, сразу решил «довольно», сам своей волей закрыл на веки глаза и без агонии покончил с этим миром.

После сравнительно недолгих хлопот Лили была признана его единственной наследницей и сделалась теперь владетельницей: 1224 десятин земли в Кубанской области, Ейском от деле, Юрте станице Копанской (т. Называемое «Лилино» — 20–30 верст от г. Ейск и 18–20 верст от станицы Славянской) и 410 десятин в Кубанской области, Темрюковского отдела, Юрты станицы Ивановской. Кроме того еще 1300 десятин было на левом берегу Кубани, т. Называемой «Сурова», и продано было вскоре после смерти отца за 485 тыс. руб., и на это были куплены разные бумаги, которые в общем давали около 25 т. в год процентов и хранились в банке и конфискованы. А два выше указанные участка земли были в аренде и давали 20–22 тыс. руб. в год. Словом, жена становилась богачка, и я все мечтал, какое будет приданное у дочери Ирины, и какая она будет завидна невеста.

Взяли мы француженку-гувернантку Melle Patin в дом, и скоро Ирина заговорила по-французски. Ходила на дом англичанка и с ней играя немного обучала и по-английски. Каждую осень мы ездили с Ириной и няней за границу. Причем у нас и Ирины с няней были отдельные купе и постель у Ирины была своя, купе дезинфицировали, и все боялись заразы. При этих поездках главное мучение было не с Ириной, которая вообще в детстве не капризничала, а с няней Лидией, которая требовала русскую еду и, главное, постоянные ее чаепития, причем она выпивала большие чайники, и отельная прислуга едва успевала ей приносить вовремя ее чайники.

Пребывая за границей, обыкновенно Лили по утрам уходила рисовать с натуры, мы шли гулять. Вечера проводили в Казино или театре. Ездили в Италию и остальное время — всегда в Ницце, где оставались до наших праздников, и нагруженные покупками, главное, конечно, модными платьями, возвращались домой в Царское и тут готовились к елке нашей. Кроме подарков Ирине, ее подругам, раздавались подарки прислуге и лакомства всем.

1911 г. Проболев недолго, скончалась на 91-м году жизни моя дорогая бабушка (Бабо), которую я привык видеть всю жизнь, делиться моими мыслями, шалить с ней и выслушивать ее секреты, которые она доверяла только мне. Похоронили ее на Смоленском армяно-григорианском кладбище, над могилой памятник. При своей старости, она еще за год до смерти ездила одна к нам в Царское, шила без очков и никогда не принимала лекарства.

В Петербурге мы часто ездили на обеды: к моей матери, которая для нас приглашала гостей, к кн. Васильчикову и многим другим. Лили — по средам в Дамский художественный кружок, и там рисовали с натуры лица, или в оперу, где она была абонирована.

Большим для меня наслаждением было сидеть дома, внизу, в моем кабинете, читать и перед сном сделать прогулку с собаками. Лили сидела в этих случаях наверху, и сходились мы только к чаю.

Обыкновенно в день полкового праздника Нижегородского полка справляли у кн. Васильчикова, и он всех в этот день звал к себе, бывши и временно находящихся в Петербурге нижегородцев. В 1912 г. мы почему-то собрались в ресторане «Медведь», и моим соседом оказался мой старый друг по полку, кн. Щербатов который по секрету мне сказал, что скоро он будет назначен Главным Управляющим Государева Коннозаводства (тогда он был предводителем дворянства Полтавской губ.) и тут же спросил, пойду ли я служить к нему. Я охотно согласился, с условием опять получать зимою заграничный отпуск. Через два месяца действительно приказом я был назначен штаб-офицером для поручений при Главном Управляющем Государева Коннозаводства. Вот тут начались мои поездки с кн. Щербатовым по разным углам Российской империи для посещения подчиненных ему конских заводов и конюшен. Большая поездка была в Туркестан, где мы гостили у генерал-губернатора Самсонова (трагически погибшего во время Великой войны). Поездки были обставлены отлично, в отдельном вагоне с прислугой и подобающими почестями почти министру. Кроме того, много раз меня отправляли делать ревизии скаковых и беговых обществ, где я собственно наблюдал за работой взятых со мною чиновников и подавал затем рапорт о результатах. В этих случаях я всегда был принят торжественно с заискиванием вице-президентов и членов этих обществ, угощали обедами, возили в собственных экипажах, но я все-таки часто находил недочеты и, не скрывая, докладывал по начальству. Некоторые скаковые и рысистые ревизии, кк. Московских обществ, где обороты были до 1 1/2 миллиона в год, длились по неделям.

В 1914 г. приехала и Лили в Москву, после окончания моих ревизий, и мы три дня знакомились с Москвой и веселились там. В мае Лили одна поехала в Италию на остров Капри, в Рим, Вену и вернулась с массой этюдов, которые она там сделала. Мы же с Ириной остались одни в Царском. Лето было чудное, но незаметно надвигалась гроза. Начали говорить про войну Франции с Германией, причем и нам союзником приходилось бы выступить. Накануне объявления войны все еще уверяли «нет, войны не будет». 

Утром, в день объявления (узнали поздно вечером) Лили спокойно гуляла и, проходя по Московской улице мимо дома, где жил германский посол Пурталес, в окнах увидела раскрытые несессеры и оживление в воротах. Пришла домой, и мы решили, что война будет. Вечером были на большом обеде в Царском у Яфимович, там было много офицеров гусар, все говорили, что войны не будет, Лили же всем говорила, что германский посол наверно складывает вещи, уезжает, значит война будет. Поздно вечером, за питьем чая в саду, приехал кто-то из Петербурга и сообщил нашей компании, что война объявлена. 

На другой же день манифеста был большой выход в Зимнем Дворце, последний царского времени и великой Российской Империи.

Как полковник гвардии, имея доступ, я поехал туда и в последний раз видел столь знакомую обстановку и людей, главное — все офицерство гвардии и армии, находящейся в Петербурге. Волнующиеся лица, шушуканье и общая фраза, что война продлится 1–2 месяца, и немцам не устоять против нас — союзников. Государь прочитал, свой манифест войны. Я видел и слышал, как он читал ясно, громко и твердо. После его последних слов: «Я не кончу войны, пока хоть, один неприятельский солдат будет на нашей земле» грянуло такое ура, какого никогда не услышишь. На площади перед Дворцом вторили, и это долго продолжалось, пока Государь не вышел из зала, а новый Верховный Главнокомандующий, Великий князь Николай Николаевич не подходил к разным группам, и все кричал: «Довольно, пора по домам и за дело!» Вся эта церемония, ура, слезы многих и целование руки Государя, Великим княгиням и старым Статс-дадами, с чисто душевным экстазом, от всей души, навсегда остались в моей памяти. Как все казалось величественно, и конечно должно привести к победному концу!

На улицах еще много дней ходили толпы с пением гимна, портретами царя, качали офицеров на руках, казалось раз народ с Царем и нами, мы все снесем и никакой враг не страшен!

Во все время войны мне приходилось с моим начальством разъезжать по всем фронтам, армиям и корпусам для ревизии массы конских запасов, которые далеко не были в хорошем состоянии. Начальство имело большие полномочия и с докладами ездили в Главную Ставку к Великому князю Николаю Николаевичу, где он и штаб жили в вагонах. 

В первые мои поездкам туда впечатление было хорошее, все казалось серьезно и деловито. Жить там приходилось по 2–3 дня, обедать в вагоне столовой, где я видел все главное начальство всех армий и иностранных представителей. Затем в последующие приезды удивляло меня много приезжих, отставленных от разных командований, и других лиц чающих получить назначения, или таких, которые отставлены, и надеющихся на прощение.

Генеральный Штаб держал себя удивительно важно, ни слова про военные операции, едва отвечали на вопросы и, как мне всегда приходило в голову, зачем их так много. Недаром один пленный германский полковник на вопрос: «кто победит?» ответил не вы., т.е. русские, т.к. у вас слишком много генер. штабных офицеров.

Великого князя Николая Николаевича видели только издали, когда он гулял в лесу. Поезда стояли в лесу. Возвращаясь как-то из Ставки в Петербург, случайно ехал в купе два дня с капитаном 1-го ранга, который не давал мне спать всю ночь и день и говорил без конца. Это был затем адмирал, герой Колчак, который своим движением из Сибири многое мог бы сделать, но предательски был убит.

Узнав, что известный прусский конский завод в Трокенен разрушен, и лошади разбежались, и много забрано нашими войсками, а молодняк (жеребята) бегают за кавалер. полками, мы поехали в Пруссию, в Трокенен и дальше в Инстерсбург. Главная квартира командующего 1-й армии генерала Рененкамфа стояла там, и шло движение на Кенигсберг. Впечатление было ужасное! Проехав в поезде всю ночь, по пустынной дороге, через станции, где охрана была из 3–4 казаков, при грудах, наваленных на платформах, взятого и краденного, снарядов и т.п. я с кн. Щербатовым удивлялись, приехав утром в город, откуда 3–4 дня как ушли немцы, группы наших солдат, без оружия, покупающих всякую дрянь в лавках, снующих по домам уехавших квартирантов.

Штаб и генерал Рененкамф жили в большой гостинице, выходящей на три улицы. Беспечность поразительная, все входили, часовых нет, никто не опрашивает, под видом прачек снуют женщины. Любой шпион отлично мог бы и наверно делали свое дело. Халатность удивительная! К завтраку и обеду генерал являлся с нагайкой за голенищем в казачьей форме.

Ездили по дороге к Кенигсбергу, но, проехав по пустой дороге, где валялось масса трупов конских, вернулись и, приняв меры охраны взятых и пойманных жеребят, вернулись по своим дальнейшим делам конских запасов в Вильну с полной уверенностью, что Рененкамфу не долго быть в Пруссии. Через два дня действительно нашу армию, так блистательно наступавшую, принудили немцы быстро отойти обратно.

Будучи по службе не раз в Львове и в штабе генерала Брусилова, которого я знал с чина поручика и который когда-то учил нас ездить верхом в Пажеском корпусе, я поехал к Перемышлю. На мое счастье в тот день утром он сдался, и я случайно один из первых въехал в город. По дорогам и городским улицам валялись горы убитых и падших лошадей, горы жестянок от консервов (австрийская кавалерия нарочно порезала лошадей). Чудный зимний день, улицы полны военными, офицеры, солдаты в новых френчах, многие под руки с дамами. Кафе полны народу! Казалось, праздник что ли? Оторвался случайно от своих, вошел в кафе и спросил кофе, дали, но сахара не было. Взял папирос — спичек не было, и был удивлен как несколько офицеров, вчерашних наших врагов, дали мне огня. На большой улице стоял в пешем строю полк гусар австрийских, отлично одетых, с вещами, узелками. Я спросил чего они ждут, ответили: прихода русских, чтобы идти в плен. Все это очень весело.

Увидя горы оружия и револьверов, я подошел и спросил на память револьвер, долго искали, пока дали исправный, т.к. все оружие было ломанное. Но дали не только револьвер, но и три ружья и даже барабан и тесаки-штыки, очень изящные, и все так охотно и весело. Словом, за целый день впечатления, что гарнизон весь очень. доволен, что перестал воевать!

Весною 1916 г., пришлось съездить на Кавказ, вновь повидать Пятигорск, казармы бывшего моего полка, Кисловодск, конечно все под очень грустным соусом.

Вернувшись в Петербург, мое начальство кн. Щербатов приезжает вскоре ко мне, побывав с докладом у Царя,, и секретно сообщает, что его назначат Министром внутренних дел. Я отскочил от удивления и ответил: «Ты будешь дурак, если согласишься». Но оказывается на этом настаивал Вел. кн. Николай Николаевич, и он попал в такое положение, что невольно должен будет согласиться. Через два дня приезжает рано утром курьер и передает записку: «Кошмар совершился». Я сейчас же  поехал по его приглашению и, зайдя в приемную залу, ужаснулся массой народа во фраках, мундирах, ожидающих приема нового (уже не по коннозаводскому) министра. Пройдя через другой ход в его кабинет, застал его бледного и очень расстроенного. Надавав мне разных поручений, которые я исполнил к часу дня, после его первого приема приехал к нему, и мы поехали в министерство, оттуда он являлся к Царю, а я домой. Конечно, он сознавал, что он не подходил на эту должность.

Тогда, как говорили, шла чехарда, и министры менялись очень часто. Но за его прямоту и не симпатию к Распутину Царица невзлюбила кн. Щербатова, и через 4–5 месяцев его сменили. Я часто приглашался на министерские обеды и завтраки на Аптекарском острове на министерские дачи, и с грустью видел как страдает мой друг министр Государя. Словом, ему трудно было верить: сегодня обещает, завтра все обратно делает. Кн. Щербатов очень уговаривал Царя не менять Вел. кн. Николая Николаевича и не брать на себя Верховного Главнокомандования. Просил не покидать столицы, не разбрасывать охрану. Все напрасно. Царь не понимал Великого кн. (как и Столыпина в свое время), и вскоре Вел. кн. Николая Николаевича назначили наместником на Кавказе, а Царь стал Верховным Главнокомандующим. А между тем, сколько раз среди офицерства разных армий, где я бывал, я слышал как говорли, в ожидании Царя: «Зачем Царь приезжает на фронт, он всегда приносит неудачу». Как грустно. Этот кроткий, хороший человек — Царь, которого несчастье и неудача сопровождали всюду.

Новым Управляющим Государ. Коннозаводства назначили к моему удовольствию моего товарища по Пажескому корпусу, генерала Стаховича. Как старого товарища, ближе других, он брал меня в поездки по фронту и в ставку Царя в Могилеве. Я много раз там бывал, это была не Ставка, как надо понимать, а какой-то департамент неизвестных дел. Теперь штабы переполнились еще больше, учредили  чего надо и больше чего не надо, каких должностей не надумали. Приезжих, кроме министров с докладами к Царю, еще масса увольненных генералов при командовании Вел. кн. Николая Николаевича. Все приехали просить доброго Царя, кто милости, кто прощения. Приезжал часто генерал или высокий чиновник, являлся Царю и неожиданно, на удивление всех, выходил от него министром или с назначением на пост, который сам не ожидал. В обширной общей столовой, где я всех перевидал не раз, являлось новое лицо, с ним едва говорили, а после представления к Царю, получив назначение, все  заискивали перед ним.

Царь со свитой и приглашенными обедал отдельно в доме губернатора, а все прочие штабы и приезжие вместе. После обеда Царь с наследником и 2–3 чел. свиты ездил на автомобиле за город и гулял 2–3 часа. Часто приезжала Царица с дочерьми, тогда и пикники или нечто подобное устраивали, и после отъезда Царицы непременно были или какая-нибудь смена или назначение новых сановников, конечно сочувствовавших Распутину. Боже сохрани! Из самых верных источников скажу, что дурного о Царице  думать нельзя! Это мать, которая верила, что этот проходимец приносит здоровье сыну и счастье в их царствовании. А проходимец делал свои дела, брал взятки и часто давал советы при назначении на большие посты.

Не только в обществе, в вагонах, но и в полках начали все: больше и больше ходить слухи о готовившейся революции. Громко судили Царя, его слабости, ругали Царицу.
: .

Дела на фронте шли все хуже и хуже. Острили, что не Царь к Берлину приближается, а Берлин к Царю. Продукты, стали дороже, хлеб начали давать по карточкам, сахар трудно было купить (я его при поездках накупал и делал запасы). Петроград и окрестности полны были призывными, самой отборной дрянью населения, все они жаловались на дурную пищу. Охрана Царицы была очень слаба, все было при Царе. Ни одной надежной части в столице не было. Все прапорщики и скороспелое офицерство было самого последнего разбора, не говоря уже про солдат, и эти десятки тысяч в столице обучались, чтобы к весне идти на пополнение в армию для предполагаемого общего наступления с союзниками. 

Живя на Средней ул., №5 при въезде в Царское, из окна нашего дома можно было видеть в три часа каждый день проезжающую Царицу и Наследника с Вырубовой, которые ехали кататься в Павловск. С грустию смотрели мы на них. Я всегда говорил, не быть Наследнику царем и внутренно осуждал Царицу, которую считал виновницей наших наступающих бедствий.

В Царском был лазарет собственно Царицы, больные офицеры были из шефских частей, раненные и больные. Сама Царица и Великие княжны там постоянно бывали, а Царица, как старшая сестра, приникала участие при операциях и перевязках. Причем многие офицеры просили доктора, чтобы он делал перевязку, т.к. царицыных надо было их вторично делать после ее отъезда. Своими постоянными приездами и долгими пребываниями она просто надоела всем, и многие притворялись спящими, а один юный уланский офицер со слезами мне говорил как он был сконфужен, когда Царица стригла ему ногти на ногах. Зачем она все это делала? Теряла свой престиж, уважение! Между тем ей довольно было изредка проходить прекрасным видением, как истинная Царица, и это производило бы больше впечатления.

Среди раненых офицеров в лазарете Ее Величества были и мои товарищи Нижегородского полка и кавказцы. Они лежали все вместе в одной палате. Я их часто навещал, и они рассказывали мне, что Царь по вечерам заходит к ним покурить, т.к. одно время любимая фрейлина Вырубова лежала рядом с их палатой. Она была ранена при крушении поезда, и две недели, каждый вечер Царь и Царица проводили 2–3 часа у нее.

В конце декабря 1916 г. был убит Распутин. Царица была этим ужасно убита, потеряв доброго гения, советника и чуть ли не святого, в которого она так верила. Царь даже приехал с фронта. Как известно, Распутина похоронили ночью в присутствии только близких в Царкосельском парке и поставили постоянную охрану. Газеты в то время обнаглели ужасно, как никогда; и при встречах поздравляли друг друга и чему-то радовались, точно от Антихриста избавились.

За две–три недели до этого убийства одна хорошая знакомая мне рассказывала, что она видела Распутина на вечере в большом аристократическом доме, и он сказал между прочим в разговоре с гостями: «Вот и меня верно убьют, тогда, коль это случится, пропала матушка-Россия, и Царю с Царицей не сдобровать». Врагов было у него много, он это знал, и его не раз били и было 2–3 покушения. Предсказание его оправдалось!

С убийства Распутина собственно начались переходящие границу разговоры, начались забастовки, жалобы на дороговизну, отсутствие хлеба, грабежи, налеты на магазины и клубы. Газеты стали так вольно писать и пропагандировать какие-то перемены, что ясно чувствовалось, что что-то должно случиться. И удивительно, что все ждали чего-то хорошего. Интеллигенция злорадствовала и, вспоминая все факты, сама вела к разрушению Трона, забывая чем и кем он будет замещен. Встречая много людей общества, сановников, все, всё и вся ругали и жаждали падения и обновления!

К Царю в это время являлись много честных людей, министры, Великие князья и умоляли дать ответственных министров, поехать в Думу и вновь как при объявлении войны сойтись в одно с народом. Сделай что-нибудь Царь, дай самую малую конституцию, и все пошли бы за ним. Увы, Царь не сдавался. По своей ли слабости, или по наущению Царицы, но ни в Думу не поехал сказать 2–3 добрых слова, ни ответственных министров не дал.

Царь уехал на фронт, а Думу за излишние разговоры приказано было временно распустить. Дума не разошлась! Самовольно продолжая свою работу. Тут и пошло начало наших перемен.

День 27-го февраля 1917 г. самый скорбный день в Русской истории. С этого дня, дня начала революции, начало гибели российского государства и, в частности, каждого из нас, честных русских граждан.

Утром 27-го моя жена из Царского, где мы жили, поехала в Петроград за покупками и главное выручить у портного материю на платья, т.к. начали уже говорить, что в Петрограде идут частичные беспорядки, и магазины закрываются. Вернувшись, она рассказала, что там неспокойно, ходят патрули, собираются кучки народа и слышна стрельба. Вспомнив 1905 г., когда было выступление Гапона и беспорядки, которые я сам видел и в подавлении принимал участие и тогда убедился, что они легко подавляются, решил, что и теперь спокойствие скоро водворится, забыв совсем, что для подавления тогда была чудная верная гвардия, а теперь едва обученные солдаты и офицеры (в общем, самый подходящий момент для революции и погромов). Вечером, чтобы не думать о надвигающемся, взял книгу и сел читать. Чудная зимняя ночь, градусов 18 мороза, луна и полная тишина в Царском. Часов в 10 вечера вдруг раздались выстрелы, мы выбежали с женой на террасу в сад. В стороне 2-го стрелкового полка виднелось легкое зарево, слышен был гул голосов и пошли частые выстрелы. Это были солдаты Л.Гв.1-го и 4-го стрелковых полков (запасные батальоны, укомплектованные в 4-й и 5-й раз), которые с оружием, по наущению приезжих из Петрограда делегатов пошли в казармы 2-го полка и заставили их присоединиться, чтобы идти вместе в тюрьму и освободить арестантов. К 12-ти ночи вдруг все стихло и мы успокоились (как будто), не зная собственно тогда, что произошло. Боялись, не разбудят ли выстрелы Ирину и не напугают ли ее.

На другой день утром пришел к нам наш бывший дворник, двенадцать лет у нас проживший, теперь запасного стрелкового полка, и рассказал нам, что они ходили освобождать заключенных из тюрьмы, разгромили винную лавку, арестовали офицеров и в общем действовали очень нерешительно. По его правдивому рассказу, будь 2–3 городовых или проскачи два казака, пострелявших в воздух, все они бунтари разбежались бы. Но все сидели сложа руки. Дворец охранялся 1 1/2 роты сводного охранного полка и во дворе в ограде стояли две сотни конвоя. Государь уехал за 3–4 дня до этого в Могилев. Царские дети лежали в кори. Царица обходила ночью эти части, как говорили мне офицеры. Все части эти и саперная рота держали себя очень спокойно эту ночь.

1-го марта рано утром с разных сторон начали подходить к Дворцу взбунтовавшиеся части запасных полков с артиллерией, спокойно и тихо стали перед Дворцом, где выстроилась также и Охрана. Бунтовщики предложили Охране уйти из Дворца и всю Охрану заменить своей. Царица сама в это время ходила по рядам и просила подчиниться требованию и не проливать кровь. В Ц. Селе, .за царским парком, стояла запасная тяжелая артиллерия, и бунтари грозили направить все выстрелы на Дворец. Офицеры, по приказанию Царицы, отошли на фланги частей и после коротких разговоров солдат между собой охрана вся вышла и пошла в свои казармы, а бунтари вошли во двор Дворца и заняли ее охрану. Потом я узнал, что все офицеры железнодорожного полка был арестованы в казармах своими солдатами, сейчас же и многие расстреляны. Чего не было в Конвое и в Сводном охранном полку. В тот же вечер, около 7-ми часов, когда мы .собирались обедать, вбежала старуха, мать дворничихи, и сказала нам, чтобы мы бежали из дома, т.к. на нашей Средней ул. пьяная толпа громит винную лавку и другую съестную и идет в нашу сторону и собирается громить все немецкие дома, т.к. хозяева их шпионы. Три дома подряд были: бр. Клейберг, наш и бывш. Председателя Государственного Совета Фриш. И вот я, бывший офицер Собственного Его Величества конвоя, старый офицер, попал в немецкие шпионы. Услышав пьяный гул толпы, одиночные выстрелы, бросили наш обед, побежали наверх в спальню дочери, ей было 8 лет, и в эти дни она была больна, лежала в жару. Быстро ее одели, забрали кое-что и выбежали на улицу. Горничная и кухарка уже убежали, узнав раньше, что нас собираются громить. Одна старуха нянька, пожалев кошку и собак, (как потом узнали правду) объявила, что она одна остается. На. дворе было 18° мороза, мы обогнули угол улицы и быстро вышли на окраину Царского, таща бедную Ирину, и направились к моему товарищу кн. Н.Б. Щербатову, который там жил. На звонок не открывали, тоже боясь чего-то, и после опросов в форточку, впустили. Там провели мы не веселую ночь. На следующий день утром прибежала наша старуха, и мы вернулись домой, узнав что толпа солдат и всякого сброда подошла к дому, хотела грабить, стреляла, но из соседнего дома, где был офицерский лазарет, вышла сестра милосердия и настолько убедительно разъяснила, что раненым и больным шум и выстрелы причиняют вред здоровью, что толпа стала расходиться, а когда послышались и здравые голоса из толпы, поддерживающие сестру, все пошли дальше, кроме 3–5 пьяных, которые валялись долго в снегу и стреляли.

Через день поздно вечером пришла к нам одна из служащих в соседнем лазарете сиделок и сообщила, что вечером ее вызвали к воротам два казака конвоя и допрашивали кто мы такие, т.к. днем проезжая мимо дома патрулем, какой-то прохожий сказал им «чем зря ездить по улицам, лучше забрать немецких шпионов» и показал на наш дом. Сиделка обещала им тайно все разузнать о нас и передать им. Из расположения к нам она прибежала к нам предупредить мой арест, но, увидя мой старый портрет в конвойной форме и узнав, что жена — дочь Кубанского генерала, она все объяснила казакам, и нас оставили в покое.

На другой день переворота начали везде кричать (простой люд), что Царица немка, хотели предать нас, а все с иностранными фамилиями оказались шпионами и прежде чем буржуев, мужики стали ненавидеть немцев. Желая гарантировать себя от нашествия таких банд, я поехал в Глав. Управ. Коннозаводства и мне за подписью только что назначенного туда офицера дали свидетельство, кто я, чем был отец, кто жена и т.д. Подписывая это свидетельство, комиссар из Думы удивлялся и не верил, когда я ему рассказывал о насилиях: над офицерами и уверял, что все скоро пройдет.

Когда я ехал утром в поезде в Петроград, то на вокзале там я заметил, еще не выходя из вагона, как кучки солдат бегали по вагонам и кого-то искали. Затем я увидел, как они вели полковника 1-го стрелкового полка Четверикова. Полковник, оказывается, был строг вообще на службе, и вот его солдаты за это повели в Технологический институт и начали его судить. Во время этого импровизированного суда вбежал туда артиллерийский солдат и, узнав в полковнике офицера, который за несколько дней перед тем сделал ему замечание за не отдание чести, выхватил шашку и изрубил бедного полковника под хохот судей.

2-го марта из летучих листков узнали об отречении Государя и затем с ужасом читали приказ по армии №1, где солдатам отменялась вся воинская дисциплина. Этот позорный приказ за подписью членов Думы окончательно развратил всех недавно набранных в солдаты и дал полную волю агитаторам по казармам, улицам и дворам.

Затем ежедневно было слышно как убивают, срывают погоны, отбирают оружие на улицах и в дома у офицеров. Будучи в Главном своем Управлении, я помню как генерал Криляров не верил, что я видел как отбирают оружие, и уверял, что с ним этого не случится, т.к. у него нет в подчинении солдат. Он вышел при мне на улицу и через 5–7 минут прибежал без шпаги и с оборванными погонами.

В Царском Селе всех офицеров и военных чиновников там живущих вызвали в здание Ратуши (городская Дума) и там велели получать удостоверения от нового назначенного революционным правительством коменданта. Придя в Ратушу, я едва узнал чудную лестницу и большой в два света зал, пол которого был весь загажен окурками и следами грязных сапог. По когда-то чудному паркету шныряли солдаты, потерявшие уже воинский вид, многие, развалясь, сидели на шелковых креслах  и диванах в папахах, с ружьями и папиросами в зубах. Неописуемо тяжелое чувство испытал я, старый дисциплинированный офицер, глядя на эту революционную рвань и грязную картину начинающегося разрушения. Из коридоров и комнат шныряли с деловитым видом мальчишки офицеры, все больше артиллеристы. Эти математики с красными бантами, стоящего здесь тяжелого артиллерийского дивизиона, который недавно был сформирован. Конечно на нас, полковых, вся эта шушера не обращала внимания и затем начальствующим тоном предложили идти на хоры, где на клочках бумаги, небрежно, наспех нам раздавали удостоверения о явке и вызывали расписываться. Нас нарочно выкликали позже прапорщиков, фельдшеров и сверхсрочных, стараясь этим подчеркнуть неуважение к старшим чинам.

Я всегда не любил офицерский состав полевой и особенно крепостной артиллерии за их либерализм. И вот на деле они первые себя показали глубокими хамами.

Погоны еще носились, но ходили без оружия, и вся молодежь-недоучки, с красными бантами. Чести нам не отдавали и только редко старые солдаты и кадровые офицеры еще козыряли друг другу. Много видел я старых генералов и офицеров еще в форме. Все ходили с поникшей головой, несчастные, глядя на картину веселого, геройского вида мальчишек с папахой на затылке, с чубом на лбу, матросов, этих героев революции с расстегнутой грудью неприлично татуированной, с девками под руку, офицеров самого низкого сорта, обнявшихся с солдатами, и толпа хулиганов, мнящих себя героями бескровной революции.

Хотя мы жили в Царском, но приезд арестованного Царя в Царское ночью прошел незаметно. Мне говорили, что когда поезд подошел к Царскому павильону, Царь вышел на .пустую платформу и долго ходил один, пока за ним не приехали и с охраной и не повезли во Дворец. Что он должен был переживать, приехав в свою резиденцию не царем, а полковником Романовым.

Вся царская семья была водворена в Александровский Дворец под строжайшим караулом. Рассказывали, что Керенский не раз приезжал удостовериться в прочности охраны, надменно говорил с Царем.

Будучи летал в гостях на даче почти против Дворцового парка, с балкона я видел, как Царя с семьей вывели, окруженных караулом с подъезда в парк на прогулку. Большая толпа стояла у ворот и решетки. С их выходом поднялся шум, выкрики, свистки, как будто было появление зверей. Дети шли спереди, Царь сзади в серой черкеске, и все были окружены солдатами. Это был оказывается обыденный час прогулки, поэтому толпа и окружала решетки. С удалением Царской Семьи толпа у решетки аукала и кричала. 

Какое чувство горечи переживали мы, старые верноподданные, глядя на эту картину. Это был последний раз, что я видел Царя.

Решено было уехать из этих прекрасных мест, хотя еще не решили куда именно, но думали на Кавказ, почему начали продавать дом. Мебель, вещи из четырнадцати комнат частично сбывал, отправили лошадей, продали экипаж. Очень было тяжело с непривычки торговать и разговаривать с приходящим хамьем, маклаками, а главное с нахальными солдатами-покупателями. 

Встречая солдат с офицерскими кокардами, с офицерским оружием хулиганов, мое старое офицерское сердце не выдержало и, не ожидая приказа, я переоделся в штатское, благо у меня его было много от старых путешествий за границу.

Дороговизна на продукты стала расти. Начали все скупать сахар, муку  т.д. и делать запасы. Лавочники прятали продукты в ожидании еще большего повышения цен, вот им-то доставалось. Стали делаться обыски и кого ловили за укрывательство, возили по городу с вывеской на груди «спекулянт».

Ежедневно всюду были митинги. Прислуга вечно туда бегала. Возвращаясь, например, спрашивали нас: «О каком это все старом рыжем говорят? (старый режим). Или: «Что оно перелетайте собирайтесь?» (пролетарии собирайтесь).

Бывая по старой привычке в царской оранжерее, где доставали фрукты, я узнал, что там ничего не осталось и все посылается г-ну Керенскому и Ко, который поселился в Зимнем Дворце в покоях Царя и спит в постели Александра III. Вот хам!

Все офицеры из казенных квартир выселялись, часто толпа и выкидывала обстановку вещи и на вывоз не давали .времени. Солдаты, часто приехавшие с фронта, поселялись там сами и неубранное добро присваивали. Тогда еще нас, частных граждан, не трогали.

Народ обнаглел ужасно. Часто говаривали глупую фразу «мало нашей кровушки попили!» Слово «буржуй» всюду вставляли, не понимая его значения, и оно стало самым ругательным. «Буржуем» был не только состоятельный, но и мало-мальски прилично или чисто одетый человек. Вот почему, чтобы избегать столкновений, все стали скверно одеваться, затем износились, а после двух-трех лет невольно стали форменными оборванцами.

Краса революции, рабочие и всякая дрянь старались носить черные кожаные куртки, рабочие, жокейские шапки на затылке, с чубом на лбу. Все сбрили усы.

Свой дом мы продали одному инженеру, но когда подошло время купчей, Лили так загрустила, что объявила, чтобы я шел и отказался от продажи и платил бы неустойку. Мне тоже было очень жаль покидать насиженное свое гнездо, хотя часть обстановки была уже продана. Ходили слухи, и все надеялись, что вскоре все уладится, будет сносное другое правительство и даже новый царь. О большевиках, их собраниях, частных выступлениях, о Ленине, Троцком и пр., об их призывах с балкона Ксешинской говорили с насмешкой, и в то время никому в голову не приходило, что скоро они начнут хозяйничать.

Войска еще кое как держались на фронте, куда все ездил Керенский и как заведенная машина говорил и говорил. Словом, мы все вpeменно успокоились. Неустойку заплатили, и даже инженер еще раз просил ему продать дом, давая уже не 80, а 100 тысяч, но мы оставили дом за собой. В последствии, при большевиках, этот инженер меня случайно встретил и любезно благодарил за то, что я сделал ему большое одолжение не продав дом, и теперь он свободно уезжает в Варшаву ни с чем не связанный.

Время шло. В сентябре стали больше и серьезнее говорить о большевиках. Выступления их по улицам Петрограда стали внушительны. Совет рабочих депутатов стал играть большую роль в правительстве Керенского, и 25-го октября разразился бой у нас под Царским, где казачий полк, вызванный Керенским с фронта, повел бой с большевиками. Мы с утра следили за полетами снарядов. Кое-где были разрушения в городе. К вечеру увидели отступающих казаков, и вскоре Царское наводнилось толпами всякой невозможной дряни в мундирах разных полков и матросов почему-то с саблями и в белых и красных фуражках. Ужасную картину представляла эта масса полупьяных, орущих, кому-то грозящих и кричавших отбросов.

Ночью узнали, что Керенский бежал, переодевшись женщиной, через Царское. Зимний Дворец ночью обстреливался и был взят большевиками, и Временное правительство не существовало.

Вот тут мы поняли в какую яму сели! Сожалели, что не уехали, вовремя, как многие наши знакомые.

За два-три дня до победы большевиков я хотел уехать один на Кавказ, в Кисловодск или Екатеринодар, и там приготовить помещение. У меня был билет на поездку, но я заболел тогда и отдал билет другим. Я не сожалею, т.к. уехав я оторвался бы от своих и едва ли они могли бы приехать ко мне, и мы терзались бы в разных концах света.

Пошли сразу обыски оружия, велось это в начале сносно, прилично, потом пошли обыски по домам продуктов, налеты самозваных банд, аресты офицеров. Поэтому я часто ездил ночевать в Петроград, а Петроградские офицеры ездили ночевать в Царское и окрестности, т.к. аресты делались ночью.

Начались расстрелы прямо на улицах, и фраза «к стенке», так и слышалась везде, даже днем, и тут же где кого попадали и узнали, например, говорили «вор» и расстреливали, порицание громкое, насильственные меры — говорили контрреволюционер и расстреливали тоже, ворвутся в дом, малейшее сопротивление, и тут же арест, а дальше тоже расстрелы. Словом, жизнь становилась невозможной! Ночью особенно жутко, электричества не было, полный мрак, при полной тишине вдруг частые выстрелы, бесконечная езда грузовиков с вооруженными бандами и ожидание, не остановится ли вдруг грузовик у дома, тогда обыск, придирки, узнают полковника, конечно арест или расстрел, т.к. все не большевик, не бывшие каторжники, убийцы, воры, по-ихнему «контрреволюционеры» и таковых надо расстреливать, и конечно лишний случай ограбить при этом.

Продавать вещи стало труднее, т.к. ловили нагруженные возы и людей с узлами, говорили — украл и брали себе. Больше всего выручали нас окрестные чухны, которые привозили молоко, масло и купленное добро прикрывали сеном.

Они у нас купили зеркала, трюмо, золоченные кресла. Деньги понемногу обесценивались, и пришлось, например, чудные городские сани с медвежьей полостью обменять на три мешка картофеля, которого трудно было купить. Пошли налоги на дома и квартиры. За наш особняк, за право в нем жить мы очень дорого помесячно платили, как за дворец какой-то.

Из текущих счетов банков разрешили в месяц мало брать, всего 150–200 руб., когда фунт хлеба уже стоил . 30–40 руб.

Сейфы заставляли открывать и все отбирали, кто не являлся или отсутствовал, ломали и все забирали.

Поездки в Петроград затруднились. Надо было являться к какой-то комиссии из жидов и мальчишек, давать объяснения и причины поездки и получать листок с разрешением. В Петрограде на вокзале проверялись эти разрешения, но т.к. проверяли их неграмотные, то им совали старые счета или самодельные разрешения, лишь бы было на ни  подобие печати, непременно красного чернила.

Знакомые многие уехали, кто в Киев, кто прямо пешком или на возу удирали в Финляндию. В начале это было возможно, потом с введением охраны границы стало очень рисковано, т.к. появились разные тайные проводники, которые оказывались провокаторами и предавали Чека. Тюрьмы были забиты желающими убежать из этого рая. Дамы и девицы фиктивно выдавали себя женами иностранных поданных и в таком звании переезжали границы, кто за плату, кто даром.

Узнав, что есть дама с дочерью, которая собирается бежать, я с ней познакомился, вместе обсуждали побег и решили ждать до весны.

В Петербурге обосновался Балтийский Комитет, дающий разрешение, отправлявший беженцев в Балтийские губернии, которые отделились к стали республиками: Латвия, Эстония и Литва. Во главе комиссии был бр. Каульбарс, мой товарищ по Пажескому Корпусу, который мне обещал пропуск в Ревель, когда я захочу, хотя я не беженец, но по фамилии могу сойти за такового.

До моего свидания с Каульбарсом моя знакомая и бывшая командирша бар Мейендорф предложила прислать мне, через своего знакомого, служившего в германском консульстве, человека, который проведет нас до линии, занятой немцами. Явился латыш рабочего вида, которому я не мог не верть, раз он от Германского посольства (посольство появилось в Петрограде скоро после заключения мира и наводило страх на них) и от имени моей знакомой. Переговорили с будущим проводником и решили, что мне надо 2-3 недели, чтобы кончить дела и собрать вещи. Я и забыл рол него и, узнав о Балтийском комитете, где все делалось даром, решил лучше ехать беженским поездом, под фирмой эстонских беженцев.

Жить продолжали в Царском, вещи усиленно, явно и тайно продавали, собирали деньги.

Однажды, когда я рубил дрова во дворе, явилась какая-то комиссия из 2–3-х и с ними жидок поприличнее, попросили показать дом. Я провел по комнатам, а они мне объявили, что дом по их мнению подходит под детский приют, и если я хочу, могу его отдать, тогда не надо платить денег за него, за право жить в нем, а мне дадут может быть 1–2 комнаты даром. Благодарю за удовольствие, не ожидал.

Пocoветовали поторопиться обдумать, т.к. потом, позже, могут и принудительно весь дом взять, и жить нам в нем не позволят. Все еще была какая-то надежда, что союзники скоро выиграют войну, большевиков соседями своими не потерпят и у нас наведут порядок скоро. Обождем отдавать дом. Кругом слышим, каждую ночь делают обыски. Каждую ночь и мы ждали, что можно попрятали и до рассвета оба не спали, ожидая звонка. Ужасное это состояние без вины виноватых в чем-то!

Был конец октября 1918 года. Теплый день, окно под вечер открыто. Я ходил дома во френче (без погон) и помню через окно передал старому дворнику, живущему напротив нас, газету. Видел ли меня кто, прохожих на улице я не заметил. Ночью, около часа, когда мы легли, раздался звонок резкий и стуки в дверь. Я надел халат, повязал глаз, а Лили одна храбро побежала открывать двери. Глосса за дверью кричали «живо открывайте». Ввалилось человек 12–15 с ружьями и комиссарами что ли, приставили два револьвера к ее голове и говорят: «Где у вас тут прячется военный, выдать его сейчас». Я вышел, и ко мне с тем же вопросом. Я спрашиваю: «Когда вы его видели, кто сказал, у нас такого нет». «Сегодня вечером видели в открытое окно во френче офицера». Я отвечаю, что это был я, иногда, сохраняя штатское, ношу дома френч. Комиссар показал наскоро бумагу, что Совдеп ему приказал сделать обыск, и если надо арест, это хуже!

Во двор въехало 5–6 всадников с ружьями. Ирина с няней спали отдельно, а горничная сразу спряталась. Разбрелась банда по дому. Зашли к Ирине, но на просьбу не будить ребенка и не пугать, двое вошли, осмотрели и ушли. Я остался внизу с обыскивающим, а Лили пошла с дpyгими наверх.

Комиссар давай рыться в моем столе, перебрал бумаги и случайно нашел ордер на крест св. Владимира, прочитал и говорит: «А, так это Вы полковник, вот как отписывали ордена». Я ему ответил: «Я Вас тоже знаю, Вы кажется писарь в 4-м полку». Я почему-то вспомнил его. Нашел папиросы, все забрал. Открыл шкаф, нашел материю на платье Лили, взял. Нашел 20–30 руб. «Что, только и денег?» Говорю — нет больше. Бросил деньги и давай выбирать бутылки с вином из буфета. Графин с мадерой мне стало жалко отдавать и я уверил, что это лекарство от чесотки, бросил.

В это время другие товарищи, где кто что мог, разные мелочи пихали себе в карманы, а один прибежал и, подавая медную, бронзированную коробку для карт, говорит: «Нашел золотую коробку» и очень смутился, когда, осмотрев ее и. поцарапав ножом, комиссар заявил: «Брось дурак, это не золото». Чай, сахар, кофе, мыло и т.д. — все сложили на столе. Шарили на кухне и взяли большой мешок с золой — думали мука (зола для стирки белья). Лили с другой компанией вернулась сверху, там взяли только немного сахару и сигары. Ходили со свечами по чердаку, а там Лили давно уже .между кирпичами уложила 10–15 коробок больших с сахаром и замазал пастелью под цвет кирпича. Пошли в погреб, увидели много мяса, которое одна девочка спрятала у нас днем (все ее состояние), но когда няня наша сказала, что .это конина, они бросили его. Уходя, в передней заметили шкафы в стене, сломали дверцы и вытащили все варенье и 20–30 коробок сардин, которые я забыл зарыть в саду, как я сделал с мукой и другими продуктами. Про мой арест и офицера во френче забыли, верно довольные взятыми продуктами и вином. Вся эта прелестная комедия продолжалась часа два.

Впечатление осталось ужасно тяжелое, настолько, что в ту же ночь мы решили из Царского уехать, сдав наш милый дом добровольно под детский приют. Плату за него все надбавляли, и не раз приходили разные кучки оборванцев с осмотром дома, чтобы нас выжить, да и аре ста я боялся, т.к. в Царском все знали, что я офицер.

Заявил в Совдепе о сдаче им дома. Они обрадовались и прислали мне сестру милосердия для переговоров, которая должна была стать начальницей приюта.

Мебель вывозить не позволили, а одну комнату дали нам или жить в ней, или вещи кое-какие в ней сложить. Сестра казалась ничего, приличная, ругала большевиков, но особого доверия не внушала. Сложили все в одну комнату, забили ее до потолка и заперли. Пошел в Совдеп (совет депутатов) к председателю и, о ужас, узнаю в нем дворцового электрического мастера, который часто приходил поправлять ко мне электричество, которому давал 15–20 коп. на чай и который, вытянувшись, говорил мне подобострастно: «Ваше Высокоблагородие». Этот полужид плюгавый, грязный Биба, был председателем Совдепа. Принял меня важно в кабинете розового дерева бывшей великой княгини Марии Павловны за столом и на просьбу мою взять побольше, чем полагается, белья и платья ответил важно, отказал и ушел, заявив, что у него много дел, точно он и на знал меня.

Уезжать совсем, взяв только по две пары белья (как теперь полагалось) и немного вещей, я не хотел и призвал для совета бывшего дворника Киприяна. Просил достать у них же в Совдепе грузовик и набрать все, что можно только.

Человек он свой там, и Куприян за хорошую плату устроил, что грузовик, ездивший пустой в Петербург за провизией, заехал к нам  все что надо было, тайно, без разрешения председателя, рано утром увез в Петербург. Днем, сдав ключи заведующей приютом, грустные, побродив последний раз по комнатам, где мы так хорошо, роскошно и мило жили, где провела детство наша Ирина и где мы были 16 лет так счастливы, покинули и переехали в Петербург на Троицкую, дом 3, кв.6, к моей матери. Очень тяжелое чувство переживали мы, покидая собственный дом, я чувствовал, что не вернусь в него более.

Квартира моей матери была довольно большая, и нам места было довольно. Через 3–4 дня по переезде, когда после завтрака Лили ушла в город, а Ирина с няней гулять, в часа 3 дня Маша, горничная матери, прибегает и говорит, что пришел проводник, который брался месяц назад нас перевести через границу. Я вышел в комнату, у кухни вижу его с другим солдатом. Проводник заявляет, что так как немцы отходят, посольство германское уехало, и теперь власть большевиков, он не может браться нас вести, а вот привел товарища, который часто назначается комендантом поездов, он может нас перевести. Этот товарищ, довольно нахальный тип, показывает бумаги, что он важное лицо, спрашивает, много ли багажа и особенно серебра и золота и требует 10 тысяч рублей за свои услуги. Я говорю, что не могу, нет таких денег. Тогда товарищ вдруг швыряет папиросу в меня и объявляет, что я белогвардеец, хочу бежать, что доказывается моим желанием уехать, что сейчас он повезет меня на Гороховую (это было ужасное слово — на этой улице в прежнем градоначальстве помещалась Чека, т.е. чрезвычайная комиссия, которая пытками и ужасными способами  выведывала не существующие наши вины, посылала на расстрел или в другие тюрьмы, где люди с голода ил от сыпного тифа умирали).

Моему бывшему проводнику, который оказался в роли помощника этой комедии, солдат, или как он назвал себя — член Чека, приказал пойти на ближайший телефон и вызвать автомобиль. Оставшись со мной, угрожал револьвером и приказал вести в другие комнаты. Когда вошли в комнату матери, она вязала и, не понимая в чем дело, была ошеломлена видом этого типа с револьвером и ничего не могла сказать. Затем он спросил где парадный ход, быстро прошел к двери, заперев на ключ, положил его в карман и вошел в нашу спальню, начал рыться по столам и ящикам, все угрожая револьвером. Найдя деньги, около 9 тысяч, объявил, что ему это довольно, чтобы я завтра же покинул Петербург, начал уходить обратно к черному ходу, все угрожая мне. Проходя по коридору у кухни, вынул 25 руб. и дал Маше, которая стирала там белье. Та швырнула деньги ему в лицо, сказав, что ворованного она не берет (горничная вскоре уехала к себе в деревню). Выругав ее, он быстро отпер дверь и по черной лестнице исчез.

Я кинулся на парадный искать второй ключ, чтобы сбежать по парадной лестнице и на улице или у ворот его задержать, но ключа не нашел. Конечно, первые дни я все еще боялся, что он опять явится, и на этот раз официально, и арестует меня, но через некоторое время я понял, что это была комедия, разыгранная совместно с проводником.

Итак, мы очутились с малыми деньгами и поторопились продать большой ковер и всякие другие вещи, рассчитывая все же скорее уехать через Балтийский комитет, для чего собирали деньги. Был уже назначен день отъезда, записывали нас в эшелон эстонских беженцев, как вдруг немцы стали быстро отступать, покинули Эстонию, и поезд не пошел.

Балтийский комитет прекратил свое существование. Большевики придрались, что нашли там сахар, арестовали многих и бедного бр. Каульборса расстреляли. Третья попытка удрать пропала.

Познакомился с бывшим контролером железной дороги, немцем, у которого бывал пленный австрийский офицер, который играл роь и отправлял пленных своих в австрию. Нас 7–8 человек собирались у контролера, усиленно ухаживали за австрийцем, который обещал нас под видом пленных отправить с эшелоном до границы. Доверяли, он понравился, очень приличный и милый человек. Неожиданно он получил командировку в Голландию, через неделю должен был вернуться, мы готовились с его возвращением уехать, но увы! Узнали, что он уже многих отправил под видом пленных, его вызвали в Австрию, а мы остались с носом в четвертый раз. Контролер мой не унывал, вместе мы изыскивали способы уехать, и спустя много времени он решил сам ехать в Сибирь в Ново-Николаевск и там правдой-неправдой у смешанной комиссии, которая выпускала пленных немцев из концентрационных лагерей, раздобыть себе бумаги и под видом немецкого пленного выехать в Германию. Обещался достать и мне такую бумагу. В ожидании его приезда на случай скорого отъезда начал собирать деньги. Продавалось все, и за гроши пошел мой золотой портсигар, и в это время кажется, я виновен в том, что продал чудные по 6 каратов серьги брильянтовые Лили. Никогда не прощу себе этой глупой поспешности.

На второй месяц по отъезде явился мой контролер. Достал себе и мне купленные тайно бумаги, что мы немецкие гражданские пленные из Ново-Николаевска. Свое у него было на чужую фамилию, а моя бумага на мое имя, что я маляр. Пошли в комитет, где опрашивали, регистрировали и ставили визы.

Комитет тогда состоял из представителей солдат и рабочих немцев и пропускал в Германию только своих солдат и рабочих, визы е буржуям и офицерам не давали. Контролер попал удачно к спрашиваемому лицу и скоро получи визу. Меня же допрашивал какой-то полужид, который запутал в вопросах. Я врал, что родился в Лейпциге, отец жил всегда в Тифлисе, был маляр, и я был маляр, арестовали и русские отправили, когда началась война, в Сибирь, а теперь хочу вернуться в Германию. Сбивчивые ли мои ответы или плохой немецкий язык, словом, объявляет, что визы не даст, ответы мои подозрительны м, наведя справки по телефону в Москве, состою ля я общем списке пленных, он решит как поступить, а пока я должен явиться через пять дней, адрес я свой наврал, но бумагу свою взял, чего он не заметил. Со мной была Ирина, бедная девочка очень перепугалась, и мы с ней бежали домой. По совету друзей и знакомых через пять дней я не пошел, сбрил свою бороду и со страхом ждал ареста, т.к. мою фамилию он знал и мог и адрес найти, если бы захотел.

Через месяц после этого встретили даму одну, знакомую по рынку, еврейку, очень милую. Узнав, что она едет в Германию, рассказали наш случай. Оказалось, она знает этого и взялась устроить, чтобы выпросить мне визу. Долго длились переговоры, я ей предложил заплатить миллион, но жид уперся и наотрез отказался дать визу и пригрозил арестом, если я буду надоедать ему. Так еще раз провалился наш отъезд. 

Затем через одну 6aрышню познакомились опять с жилом, который брался достать мне паспорт литовского гражданина и под этим видом ехать в Латвию. Паспорт жид достал, получил миллион. Когда же мы были готовы и уверены ехать, я пошел за визой в Литовское консульство, вдруг мне объявили, ни за что не дадут визы, т.к. я, хотя из мещан, но служил, а таковые лица, бывшие на государственной службе, там не желательны. В паспорте я был прописан отставным коллежским регистратором на пенсии, и это меня погубило. Опять попытка пропала.

Но все эти попытки нам дорого стоили!. Готовясь к отъезду, все продавали, а затем опять приходилось собирать деньги, для чего опять надо было продавать и иметь на текущую жизнь.

В эти года, особенно 1919 и 1920-й было ужасно голодно, бывали дни, что форменно ничего не ели. Три с половиною года, в жару, дождь, в мороз, бедная Лили нагружалась разными вещами и шла на рынок продавать. Стоять часами на месте, слушать ругань, торговаться, а главный ужас это были налеты на продающих, ставили условия продажи невозможно трудными и опасными. Не раз Лили попадала в облавы, но счастливо убегала. Иногда и я ходил с ней и таскал тяжелые вещи и видел всю эту картину. Можно сказать, геройски она, бедная, выдержала эту муку три с половиной года, и только благодаря ей мы кое что ели.

В это время бедная наша девочка стояла в очередях за пайком по карточкам или сидела одна дома и с ужасом ждала, боясь, что маму арестуют. А аресты и отнятие вещей производились постоянно. Стоят спокойно на рынке продают вещи, держа на руках, и вдруг кольцами красноармейцы заходят и хватают продающих. Шум, крик начинается, многие бросают вещи и каждый старается прорвать кольцо или выбежать в ворота дома. Кого поймают, а таковых я видел группы по 300–500, больше женщин, ведут с конвоем в комиссариат, допрашивают и сажают, или женщин гонят на самые тяжелые работы, мыть полы в казармах, убирать ямы и мусор товарищей.

Вещи брали конечно себе эти товарищи. Некоторые арестованные просиживали месяцами. Продавцы состояли все из самого лучшего общества, почтенные дамы и мужчины. У них денег не было и приходилось для насущного хлеба продавать, что еще не украли или не отобрали товарищи.

Какое было счастье, помню, когда Лили сделала куклу и продала ее за целый хлеб (5 ф.). Настолько было голодно все это время 1919–1921 гг, что иногда без хлеба неделю ели суп из крапивы (вода, крапива и соль) и ржавые головки селедки, из которых тоже варили суп. Или лепешки выдавали из шелухи полусгнившей картошки. Хлеба выдавали по карточкам ¼ ф. на человека, и то выдадут на два дня, и затем 4–5 ничего не дают, или на 4-й день по фунту ячменя, овса, ну что из него делать? Мололи и что-то варили. Тогда на улицах часто слышали как товарищи говорили: «Забегали буржуи, глядь, как забегали от овса». Сами же товарищи в это время лопались от жиру, конечно, стоящие у власти. На улицах, на углах особенно, продавали бедные женщины и дети: лепешки ржаные, сахар кусками, шоколад (пока он был), папиросы. Вдруг с ружьями из-за угла налетали и давай их хватать, поведут по улице, отнимут,: кого побьют и оставят или поведут в комендатуру, там все отберут, почему? Так и не знали. Оттого ли что у какого-нибудь коменданта гости или он сам есть хочет, или милиционеров накормить и пошлет их вдруг по своему участку, заявляя, что нельзя торговать. Через час новая группа соберется, стоят на чеку и, завидя милиционера, удирают. Или иногда целыми днями все спокойно, никто продавцов не трогает. Вообще уверенности в чем бы то ни было нельзя был иметь. На каждой улице свои законы. Всякий новый декрет на одной улице в комиссариате признавался, а на другой и знать не хотели. 

Для того, чтобы добыть свои вещи из Царского Села, где они были сложены в одной комнате и опечатаны, приходилось ездить ночью или в темноте, т.к. рабочие видели как-то раз меня днем, выходящего из дома, и старой нашей няне, служившей в доме в качестве дворника, грозили арестом за то, что она меня принимала. Тяжело и очень грустно было приехать и, забравшись в подвал (в комнату бывшего дворника), сидя, как вор (это в собственном доме), слушать беготню всяких детей и бренчание на нашем рояле в ожидании, что наша старуха что-нибудь стянет, чтобы накормить, и даст какие-нибудь (собственные наши) вещи, которые ей удастся припрятать, чтобы мне их тащить в Петербург для продажи и на вырученные деньги нам поесть.

Голод нас так донимал, что буквально все воровали съедобное или при приходе знакомых все прятали. Зайдя раз на кухню к нижним жильцам в доме, не видя никого, побродив по комнатам и не застав никого дома, мы с Лили вышли на улицу. Я показал на карманы с картофелем, а она с луком, который мы стащили на кухне. Сахар или хлеб, если оставить гостей и выйти на минуту, сейчас же исчезал. Ирина на место сахара нарочно клала куски воска — и тот воровали. Она же сажала луковицы в горшки, чтобы иметь зеленый лук, и тот родственники, приходя, с землей клали в карман, если отвернешься.

Придя однажды к тетке с мешком соли (14–15 ф.) моей матери, я оставил пальто и мешок в передней. Меня пригласили пить кофе (бурда из желудей и сахара) в столовую и оставили одного, надоело сидеть одному, вышел на кухню и вижу как высыпают хозяева мою соль. Вот до чего дошло!

В 1920-м году начала болеть моя мать. Как-то встала со стула, вдруг упала, и ноги отказались ходить, причем и лежать не могла, т.к. нога при вытянутом положении сильно болела. Более четырех месяцев она мучилась, наливалась водой, что называется. Водянка в сильной степени разыгралась. Лицо так опухло, что трудно было узнать ее, руки, ноги удвоились. Тихо, терпеливо и без всякого ропота, как истинная христианка, несла она свою тяжелую чашу. Как днем, так и ночью сидела в кресле и не разу не прилегла, т.к. лежание вызывало страшные боли в ногах, которые перестали сгибаться. Лекарств не было вовсе, есть нечего, и я с болью вспоминаю, как на ночь, когда я прощался, идя спать, она просила кусочек хлеба, чтобы ночью погрызть, обмокнув в воде, и часто этого кусочка достать было нельзя ни за какие деньги. Доктора на ее просьбу отправить ее в больницу, чтобы не утруждать нас всех своими болезнями, мне говорили этого не делать, да и нам это было бы очень тяжело, а дни ее были сочтены.

!7-го сентября, в день Софии — ее именины — у нее было много народу, и всякий знакомый приносил, кто яблоко, кто лепешку или кусок сахара. Она много говорила и слушала других до позднего вечера. Прощаясь, она еще говорила о своих впечатлениях о гостях и затем почему-то сказала: «Вот я скоро умру, вы будете свободны, уедете за границу, может быть в Париж, и твой французский приятель тебе поможет устроиться там». (Так это предсказание и случилось). Ночью я слышал ее стон, вошел к ней, она попросила дать ей сердечные капли, ей было холодно. Последнее, что я ей сказал, зачем она так стонет — и ушел. Утром рано, заглянув, вижу — как всегда сидя спит. Приготовил ей кофе (ячмень жареный), сахар и хлеб были, подарки ее, и решив, что она накануне устала, до 10 утра не входил. Заглянув видя рой мух на ее лице, я подбежал и, поняв в чем дело, послал Лили, как бывшую сестру милосердия. 

Так скончалась моя дорогая мама, которая меня сильно, до безумия любила, и всегда стоит передо мной упрек, что я не остался до утра с ней, когда ночью она просила капли, и я лишен был принять ее последний вздох. Четыре месяца я ее пересаживал, убирал, давал мыться и иногда меня это умиляло, делал как мог и умел и все же часто кажется что многое не сделал и с болью вспоминаю ее смерть в одиночестве. Зачем я ее оставил, и в последние минуты, может быть, хоть добрым словом и своим присутствием облегчил бы ее страдания. А страдала она очень сильно.

Какие мытарства, пока получил разрешение купить гроб, чтобы вести на кладбище хоронить, и выпросил дроги. Из сырых, еле сколоченных досок гроб смому пришлось тащить домой. Все похоронные бюро были уничтожены, товарищи сами продавали гробы. Кляча о скрипучими дрогами повезла на кладбище мою маму, и похоронили ее на Смоленском Армянском кладбище около церкви. Склеп рядом с могилой бабушки, который при жизни мама себе приготовила, открыть не могли. За работу просили пять миллионов и раньше двух недель не брались это сделать.

Вспоминаю, как за 2–3 недели до ее смерти я вернулся домой и застал ее продающей зашедшему матросу-товарищу свою последнюю подушку за 1 ф. крупы. Торговалась, с наволочкой или без продавать подушку.

Зимой опять было у нас горе, Лили простудилась и заболела воспалением легких. Тяжело мне было смотреть на нее и на Ирину. Без Лили мне было, как без рук. Лекарств никаких ни в одной аптеке. За едой я всюду бегал и где, как нищий, выпрашивал, а где и покупал Компрессы и натура взяли свое, и Лили при выстрелах, слышанных из Кронштадтской крепости, встала на ноги.

Зашел к нам как-то приятель нашего жильца финна Карвинен, некий Коко, который занимался тем, что из Гельсингфорса ходил в Петербург, собирал сведения о финских большевиках в Петербурге и доносил в Финляндии Главному Штабу. В мое отсутствие жена и дочь мои передали ему чайник большой, в котором были запаяны на дне бриллианты, брошки, цепочки на 1 ф. золота и камни, которые он должен был доставить в Ревель моей сестре. Этого он, конечно, не сделал, и слух о нем пропал. Тогда же он собирался нас перевести в Финляндию, и мы вообще уверовали в него, что даже при посредстве нашего нотариуса Комарницкого сделали продажу нашей земли т дома. Все было так написано на старых бланках с печатями, как будто купчая совершена до войны. Все это было сделано на случай, если бы большевики платили долги свои Финляндии, и т.к. землю и дом не возвращали бы, то уплатили бы наличными. Коко дал бы нам всю сумму в 2 1/2 миллиона финских марок, получи в свою долю. В то время многие делали такие фиктивные продажи, все надеясь, что большевики будут платить долги и ущербы иностранцам. Через 2–3 недели после совершения этих фиктивных сделок прибегает к нам дама и говорит, что нотариус наш арестован в Царском, что черновик нашей купчей у него найден при обыске и он при своем аресте просил прислугу нас уведомить.

Тут мы страху набрались, т.к. прочитав нашу фамилию добрались бы до нас и конечно нас арестовали бы и т.д. Целый месяц мы с Лили не спали до утра, ожидая ареста, изнервничались ужасно при проезде и въезде во двор автомобилей (товарищи иначе не ездили конечно). Изнервничали бедную девочку, которая каждый вечер слышала как мы с Лили заучивали что нам говорить при допросах, а Ирину учили куда ей скрыться и как нам посылать еду в тюрьму. Наконец, неожиданно выпущенный из тюрьмы нотариус явился сам. Вот была радость наша! Неграмотные товарищи, верно, и не поняли написанных на клочках нашу фиктивную продажу. Но тревожное это состояние целого месяца и теперь не забыто.

Решение уехать и избавиться от этого рая нас не покидало. Коко, обещавший нас перевести в Финляндию, больше не показывался. В это же время нас гонял дежурить у ворот днем и ночью, чистить снег, помойную яму и т.п. Лили пришлось раз ехать на рытье окопов к Сестрорецку, но приехал туда в числе 300 человек не оказалось лопат, и с тем и вернулась. Летом мы рубили барки на Фонтанке по колено в воде, запасаясь дровами на зиму. Таскали огромные доски-чурбаны в 5-й этаж и с Ириной пилили по ночам. В квартире я сжег две двери за неимением топлива. За водой ходили в нижний этаж по три–пять раз в день, а лестница в 123 ступени. Поселили у нас коммунистов, и тут приходилось переносить унижения, открывая, им входные двери и убирая уборную, и очень осмотрительно разговаривая.

Как-то зимою мне привез письмо и деньг эстонский курьер (бывший русский офицер), пригласил в свой вагон и так накормил, что я год хвастался как ел. Когда я ел, он со слезами смотрел на меня и все говорил: «Боже, до чего Вы себя довели». Пересказать все лишения, унижения и тяжести немыслимо, все писали о них. Как мы выдержали весь этот ад — не знаю. Жили каждый день с мыслью скорее уехать и в тринадцатый раз попробовать это сделать. Случайно все на том же рынке Лили встретила молодого человека, знакомого по банку в Цapcком. При разговоре об отъезде он посоветовал пойти в какое-то учреждение к его знакомому бывшему офицеру, который может дать кое-какие указания.

Отправился к офицеру, тот сказал, чтобы я пошел к его дяде, инженеру Николаевской ж.д., который знает очень верного человека, который занимается этими делами. Как сейчас помню, 1-го июля я пошел к инженеру путей сообщений. Старичок внушил полное доверие, обещал сам придти к нам со своим приятелем присяжным поверенным, оговорив себе долю платежа за устройство отъезда заграницу советского рая. В назначенный день явился. Устроитель нам очень понравился. Цена пять миллионов, сейчас дали два, и дело пошло. Решили и просили в Эстонию устроить нас под видом беженцев. Два месяца тянулось и оказалось, за это время и поезда беженцев перестали ходить. Это известие нас так расстроило, что Лили пошла к устроителю отказываться совсем от отъезда. Кто-то пришел, повлиял  на нас и вечером мы побежали просить, чтобы как хочет вывозил нас, но по скорее.

Судили, рядили и, узнав, что в Латвию, в Ригу, ходят поезда, решили и просили нас устроить в Ригу. Долго продолжались переговоры, вечно я или он бегали друг к другу, все зависело от какого-то другого лица, с которым он это устраивал, наконец через месяца 2 1/2 достали они старый паспорт, проданный родственниками умершего латвийца, эвакуированного в Петербург и выданного в Риге. Спустя еще месяц достали опять таки умершего беженца из Латвии билет на выезд ему в Ригу, но о смерти не было уведомлено бюро, выдающее отъезд беженцев в Латвию, и опять-таки родственники его продали, было все это на имя Ивана Ансовича Гербера, чем я и должен был назваться и с этим выехать, но паспорт был на другое имя, почему пришлось первые страницы его вырвать, что и сделали (недаром) профессор химии, и вписать имя Гербера, в него, а в беженский билет приписать жену и дочь, т.к. умерший владелец паспорта был холост. За поделку подписей и вписку взялась Лили и очень удачно это сделала, хотя руки были сильно отморожены.

Теперь надо было Герберу стать женатым и иметь брачное свидетельство. Добыли попа, и тот смастерил церковное удостоверение, что в Риге, тогда-то, Гербер вторым браком женился на вдове Буш (это Лили Буш), и ее дочь Ирина — от первого брака. Печать, подпись — словом все смастерили. Смешно было, что Батя выдумал свидетелей: почтальон и ветеринарный фельдшер. А главное, якобы венчались в Георгиевской церкви, которой  в помине нет в Риге. Затем надо было разрешение от Домового комитета для выезда из дому. Своему нельзя было сказать, а кто решится дать, если всю фальшь откроют. Долго возились наши устроители и нашли комиссара в Павловске, который за деньги в пьяном виде дал удостоверение, что И.А. Гербер с семьей проживал в Павловске, там-то. Все было наконец готово. Пока собирались, два поезда уже ушли, оставался один на 15 декабря. С ним и решили выехать. 14-го декабря утром в большевистском бюро отъезжающих выдали беженский билет Герберу (т.е. мне), но надо ставить визу (разрешение на въезд) в Латвию в латвийском консульстве. Наши устроители бегства вдруг испугались и боятся туда идти, т.к. надо ставить визу на паспорт, а в паспорте плохо смыто старое имя и фамилия владельца, особенно крест на первой странице (как были на покойницких паспортах, чтобы другой не мог им пользоваться). Как быть? Оставались сутки. Если не поставят визы, или паче чаяния откроют подделку, донесут большевикам, еще хуже всем достанется и очень. Взялись мы сами и пошли к бывшему служащему Латвийского консульства (бывший инженер при кабинете Его Величества) и через его жену, которую знали по рынку, очень добрую и милую польку, просили, чтобы он устроил. Паукер (его имя) вышел к нам и сразу, посмотрев паспорт, указал нам насколько он сомнительно подчищен, а главное, по новому не один консул ставил визу, а проверяла комиссия х. Жена Паукера стала на колени, прося мужа исполнить. Мы удрученные стояли, неужели опять провал нашему отъезду. Наконец Паукер взял паспорт и говорит: «Попробую, и только ради вашей дочери». Ирину он видел у нас со своей женой.

За ответом нам надо было придти в 7 вечера. Вернулись домой, не знали как быть — укладываться или нет. Продать ли остатки. Оставалось 16 часов до отъезда. В ужасном состоянии провели время до 6 1/2 вечера, напоследок разложили пасьянс. Пасьянс вышел. Побежали к Паукеру на Мойку. Вышел серьезный, дал паспорт и говорит: «Поставили, очень рад». Спрашиваем, а если на границе латвийцы заметят и обратно пошлют? Отвечает: «Не бойтесь, этого не случится». Вернулись веселые и давай быстро укладывать что можно. Продали остатки серебра  что собрали, опять побежал в консульство (теперь храбро) менять на латвийские деньги и сдать единственную бриллиантовую брошку, чтобы курьер ее перевез и в Риге получить нам.

До 12 ночи укладывались, как явились наши устроители и давай нас учить что мы должны говорить, на случай, если нас обнаружат, т.к. паспорт шит белыми нитками, его ни за что большевикам не показывать, а только беженский билет. На случай нашего apecтa в дороге говорить то-то и, главное, их, устроителей, не выдавать. Стало нам от их разговоров невесело! Пошел расчет за устройство нашего отъезда, пришлось платить вдвое, т.к. за четыре месяца курс рубля очень упал. Вместо денег дали часы с канделябрами чудные, саксонскую этажерку — словом, все, все равно все пропадай. Всю ночь не спали, укладывались и со страхом думали после их ухода, вдруг попадемся. На рассвете приехали розвальни с племянниками нашей няни Ксении, как было раньше условлено, и живо, живо, пока на дворе туман и все кто на службе, а кто в пустые лавки пошел из жильцов дома, наложили вещи на воз. Воз с няней Ксенией выехал и встал на Графском пер., а мы пешком без вещей, как бы уезжающие на 2–3 дня в Царское искать свою мебель, спокойно прошли двор. Уходя, я еще своим жильцам обещал скоро приехать и зашел к заведующему домом, оставил ключ от комнаты, якобы завтра приеду. Словом, только одна Ксения знала. Никому ни слова не сказали, что удираем. На Графском пер. Ксения нас перекрестила, поцеловала, влезли на свои чемоданы, и семья не Бульмеринг, а семья Гербер, беженцы из Риги, поплелись на Балтийский вокзал. Очень тяжелое состояние — под чужим именем удирать, как вор, из своего отечества, ограбленными, униженными, и за что?

Добрались до вокзала, холодно, туманно, грязно и очень тяжело на душе. У ворот въезда во двор вокзала будка, где взвешивают вещи. Чуть больше 5 пуд. на человека, выбрасывают целые чемоданы, а что с ними делать? Тут же у окошечка товарищ выкрикивает на пожертвование для голодающих. Сразу мы заметили, что кто перед взвешиванием вещей бросит товарищу деньги, так вещи почти не взвешивают и дают пропуск. Скорее я дал 10 тысяч и нас сейчас же пропустили. Конечно деньги идут товарищам на водку, в карман. Дали номер вагона, где нам садиться, нашли далеко на пут поезд из скотских вагонов и, сложив вещи перед вагоном, ждали на снегу от 11 утра до 9 вечера. Приехал на вокзал один из устроителей нашего отъезда, привез Ирине шоколад и булочку (необыкновенная роскошь в то время). Приехал он главным образом, чтобы убедиться, уехали ли мы благополучно. Устроитель боялся, не арестуют ли нас до выезда. Открыли вагоны, и мы давай раскладывать и втаскивать вещи.

В вагоне 25 человек с детьми. Посередине печь (не топилась). Багажу масса, сундуки, кровати, ящики, манекены и чего только нет! Да и на потолок понавешали. Разместились в общем плохо. Лежать — и думать нечего. Усталые, все же подремали и рано утром думали, что уже мы в движении, но увы! Вместо вчерашнего 8 вечера, как назначен отъезд, поезд так и стоял на месте. Холодно очень, дров нет. Послали кого-то за дровами, и скоро привезли сажень березовых (вышло по 8 или 10 тысяч на каждого из 25 пассажиров), куда девать дрова? Места нет, давай их рядами на пол, так что, сидя на своих чемоданах, наши колени упирались в подбородок. Зато тепло и даже жарко стало. Когда уйдет поезд никто не знает, да и не узнать.

Явился комендант, приказал выбрать в каждом вагоне старосту. Выбрали какого-то латыша у нас. Затем объявил, чтобы при требовании документов на границе показывать документы, на которых стоит виза. Еще не выехали, а нас охватил страх и ужас, т.к. виза на: паспорте (не на билете беженском, который хорош), а нам наши отправители сказали именно паспорт не показывать.

Простояв уже 36 часов, не выехав еще, собрались старосты 20 или 22 вагонов (нашего поезда) и решили собрать потихоньку деньги машинисту, которого где-то видели. Собрали с поезда, говорили 5 миллионов, занимался сбором шустрый жидок, и, представьте, через час поезд двинулся. Ехать очень было тяжело. Сидеть приходилось на корточках, на углах ящиков или корзин, ноги высоко, у дверей и стен вагонов холодно, около печки жарко. На остановках высоко соскакивать, снег по колено. Боишься опоздать, т.к. поезд останавливается всегда далеко от вокзала. Подойдет поезд к станции, сразу откроешь дверь, хочешь вылезти, сразу солдаты орут, чтобы не отходить от вагона, и все лезут под вагон, и стеснения нет. Дамы и мужчины садятся в снег и после скорее лезут обратно, все на глазах гогочущих солдат со штыками.

Плелись до границы Латвии 8 дней таким веселым образом (прежде 5–6часов). Всю дорогу мы были ужасно удручены, а вдруг попадемся с визой на фальшивом паспорте. На каждой остановке боялись что вдруг явятся и задержат нас, если в Петрограде спохватятся, что мы удрали.

В вагоне почти все ехали в Ригу, говорили про город, где кто жил или остановится, нам же приходилось молчать или врать, т.к. города мы не знали. Всю дорогу мало ели, а по утрам ничего на печи не варили, а нас все добрые люди угощали.

Подъезжая к границе, так истрепались нервы в ожидании осмотра и проверки документов, что я объявил жене, что порву паспорт и вернусь, но выкрик Ирины Vous êtes lâches — остановил меня. Лично я ни одной ночи не спал, т.к. места было мало сидеть, спина уставала, и я становился на колени лицом к стене вагона.

Наконец подъезжаем ночью к границе. Утром рано, прямо на снег должны вынести все вещи, открыть и ждать очереди, когда таможенники осмотрят. Нам попался флегматичный тип, который нехотя все только перерыл и ничего не нашел. Весь осмотр я ему совал в рот закуренную папиросу, он даже не посмотрел на меня и ни слова не сказал.

У других все выворачивали и рвали подушки и массу вещей — кровати, швейные машинки и вообще что хотели товарищи задерживали, давая расписку, которой грош цена.

Когда кончился осмотр, всех отогнали от багажа и кучами, окруженные конвойными, повели ночью уже за 1 ½ версты пешком по этому холоду в село и у большой хаты, или барака, кучками вводили в него. Большая темная комната, одна керосиновая лампа на столе, у которой сидят 2–3 товарища в колпаках с красными звездами и ставят свои визы. Наше состояние ужасное, документы у меня. Вижу как Лили волнуется. Где ставят визу, что требуют — не знаем. Mы — еще в задних рядах.

Забыл сказать, что перед осмотром мы много вещей (боа, муфту, брошки и т.д.) раздали кое-кому в вагоне, прося всех после осмотра передать Ирине. Деньг же, 22 тысячи латвийских, дали старику Гросбергу. Все это на случай нашего ареста, чтобы было кое-что у Ирины.

Итак, стоя в задн рядых, м оба прощались с Ириной, ожидая нашего ареста, ссылки обратно в Петербург, а Ирине верно предстояло попасть в какой-нибудь приют и там сгинуть.

Наконец протискались к столу, в одной руке подлый паспорт, на котором виза, в другом беженский билет. Потребуют первый — пропали. О счастье! визу ставят на беженский билет, который превесело подан. Радости нет конца. Чуть не громко ее высказываем. Затем мужчин в коридор налево, дам направо, и там по очереди в маленьких комнатах личный обыск. У меня пошарили в карманах, в шапке и отпустили. Лили осматривали подол платья, а у Ирины шляпу, а бриллиантики зашиты были обратно, так что возвращались к поезду очень веселые, забыв xoлод, голод, усталость и бессонные ночи. В темноте надо было развороченные вещи укладывать, причем я по ошибке чужую кофточку присвоил.

На другой день двинулись к Латвийской границе, причем три раза подряд товарищи, верно глумясь, заставляли выходить в глубокий снег и вновь влезать. Когда по вагонам грянуло «ура» и в открытую дверь я увидел латвийских солдат, поняли что мы в Латвии. Невольно пробила меня слеза, я понял, что в Россию больше возврата нет, и не доживу, и никогда не вернусь.

Сейчас же по приходе поезда на латвийскую станцию вся картина меняется. Все чисто, порядок, нет наглых, зверских рож товарищей. Обошел чиновник вагоны, посмотрел паспорт наш, где латвийская виза. Улыбнулся, верно понял, что фальшь, и, сделав отметку вернул. Затем доктор обошел, дали билеты, чтобы все шли в баню, кто не пойдет — дальше не поедет. Когда мы подошли к станции, то, во-первых, забыл сказать, вошли в вагон жандармы и громко объявили: «Жиды, выходить! Отобрали у них паспорта и приказали идти в барак, так они с нами и не поехали дальше. С нами ехали 3–4 жида и жидовки и очень были смущены и ругались. Один подошел ко мне и говорит: «Почему Герберов не задерживают?» Я ответил, что если бы я был жид, я бы сидел в Совдепии, где им только и житье. Должно быть мы на жидов и смахивали, особенно я с седой бородой, горбатый и худой. Дамы пошли в баню, я же остался в вагоне (вторая очередь мужчины были). Очень скверно себя чувствовал. Когда надо было идти в баню, я едва дошел и едва помылся. Вернувшись в холодный вагон, я все кашлял, но так хотел есть, что купил на платформе 1 ф. сала и один сожрал его без хлеба. Ночью мне было плохо, говорят я бредил и вот тогда мне дали место на девятую ночь, и я вытянулся. Ночью пропотел  утром был здоров, должно быть 1 ф. сала помог.

23-го декабря, на десятый день, ночью мы прибыли в Ригу. Все весело разъезжались, но мы не знали куда деться и остались ночевать одни в вагоне, что нам разрешили. Наш старик Гросберг тоже уехал и сказал, что завтра утром приедет за вещами, но определенно не сказал, что нас возьмет к себе.

Утром я пошел, как и другие, в беженское бюро у вокзала, показать паспорт, объяснить, что мы самозванцы и беженцы. Но явился вдруг Гросберг и объявил, что он осмотрел свой дом (не видав его 3 года), нам помещение там есть, а предъявить документы можно и через 2–3 дня.  Подрядили сани, забрались на вещи и поехали через город, через реку на другую сторону в Зассенхоф, на Крузенхофскую 5/6 в дом Гросберга. Когда подъехали, мы приняли жену дворника в за жену Гросберга и вышло недоразумение. Нам дали наверху его дома (дом был в два этажа) одну комнату и кухню. Сами хозяева растопили печь и весело нас встретили. Радости нашей не было конца. Удрали, не попались и под крышей у хорошего человека.

Проезжая по улицам и видя белый хлеб и все-все хорошее, о чем мы за четыре года позабыли, сейчас же Лили побежала в лавку и притащила хлеба, колбасы и сыру. Как звери мы накинулись, но это не помешало и у хозяев пообедать. Посмотрев в зеркала, не видев своих физиономий 10 дней, мы не узнали себя. Совсем походили на жидов.

На другой день был первый день Рождества, и мы, нарядившись как могли, пошли в город пешком, перешли через Двину и пошли в гору, зашли к моему кузену Жоржу Б. Показалось нам, что он и затем его жена очень струсили, увидав прибывших бедных родственников, а вдруг денег попросят.

Чистые улицы, порядок, богато выставленное у окон съедобное — все поражало нас, аппетит большой, а купить нельзя. Вечером хозяин повел меня к своему племяннику, который был полицмейстером :в Зассенхофс (бывший чиновник ведомства Имп. Марии), очень любезно принял и сам по-латышски написал бумагу в беженский комитет, что я лично явился, сам заявил, кто я, а документы поддельны. На утро с городовым с револьвером, как арестанта меня повели. Городовой даже потом прикрыл револьвер пальто, а то прохожие оглядывались на нас. В комитете, посмотрев бумаги, сказали: «Ну, всякий, что все фальшиво». Я попросил: «Делайте все что хотите со мной, только не отправляйте обратно в Совдепию». Смеялись, дали на две недели бумагу на прожитье и удостоверение двух лиц латышских подданных, что я действительно такой-то. В три дня удостоверили кузен и племянник, и все было готово, а через две недели дали паспорта на шесть месяцев. Через месяц справок в Министерстве иностранных дел прибыла брошка (единственное богатство), которую сдали в Петрограде в Латвийское консульство и где сказали, что мы должны 2–3 тысячи уплатить за нее. Не тут-то было. Ее оценили в 250 тысяч и требуют 25 тысяч. Говорим, что ей цена 80–100 тысяч. Позовем ювелира оценщика, а нам говорят — сами оценим, и не дают. Кончилось тем, что продали все мелочи, заняли у Гросберга, дали 22 тысячи и получили брошку. Хорошо ее продали и получили 300 с чем-то долларов, все наше богатство.

Два месяца прожили в Риге, тихо, спокойно, отоспались, отъелись, но город мертв, работы нет, и начали думать о переезде в Ревель. Каждую субботу вечером проводили у хозяина, играли в лото до одурения и хорошо ужинали. Каждую субботу мы вечером с нетерпением ждали, позовет ли нас хозяин. Ждали его удара щеткой в потолок (наш пол) — условный знак идти. Единственная наша роскошь была — есть белый хлеб. Даже лампу зажигали редко, чтобы не тратить на керосин. Наконец пришло письмо сестры, что ее жилец уехал, у нее две комнаты свободны и она нас ждет. Решили сразу же ехать, и после хлопот с визами, наконец, на возу со своим хламом поехали на вокзал после трогательных и слезных прощаний с Гросбергами.

Сестра нас встретила в Ревеле, и мы четыре месяца прожили у нее, но конечно ей было трудно, т.к. мы более 10 тысяч пока не могли платить, да и присутствие и надменное отношение моего племянника вали было очень неприятно. По отношению к нам, теперь обедневшим, он себя очень нехорошо вел. Позволял себе насмешки. А главное, его резкое и странное письмо, которое я получил в Риге до отъезда в Ревель, меня ужасно охладило к нему. Лили бедная с места стала рисовать свои старые этюды, но их мало покупали. Мне дела не находилось, и все вместе, и ее порядки ужасно томило нас у сестры.

Очень грустно и тяжко было в первый раз летом на два месяца отправлять Ирину в немецкую семью на берег моря, где она должна была заниматься за плату с девочкой ее лет говорить по-французски.

Случайно нашли квартиру на два месяца и сейчас же переехали в нее, чтобы не стеснять сестру и дать ей возможность больше получать, чем с нас. Отлично с Лили прожили самостоятельно, дешево и питались даром из беженской русской столовой: суп, ячневая каша или щи и рис, и обратно. Редко очень что-нибудь прикупали лишнее.

Свои рисунки и объявления Лили выставила в магазине. Рисуя вид улицы, случайно познакомилась с женой английского консула Ланегант и начала давать ей уроки. В консульстве служащий взялся продавать ее виды Ревеля, незнакомый господин заказал портрет жены, и так понемногу Лили и начала зарабатывать своим рисованием. После двух месяцев пришлось искать другую квартиру, т.е. комнату, что было очень трудно, и к концу срока переезда пришлось взять одну комнату в одно окно, с одной кроватью, одним столом, двумя стульями и кривым диваном на Вышгороде в квартире гр. Коцебу.

Очень тесно и скверно нам было, платили дорого (четыре тысячи марок), искали другую комнату, все обходили в свободное время город и так и прожили в ней все пребывание в Ревеле. Бедная Лили спала на диване, подставляя стул под ноги, пружины торчали и давили бок, на ночь клали кипы журнала на него. Ирине добрые англичане дали складную походную кровать, я спал на хозяйской кровати, где меня ели клопы.

Каждый день бегал в беженскую столовую и даром все два года почти брал обед там. Редко битки или суп с мясом сами варили или добрые Калантаровы баловали своей едой. После голода и это была большая роскошь. Ирина поступила в Русскую Городскую Школу, которую она очень полюбила затем, хотя мучилась с эстонским языком.

Лили целыми днями рисовала, и все время мы этим кормились и сводили концы с концами, благодаря продаже ее рисунков пастелью, видов красивого старинного города. Особенная радость была, когда ее рисунки были проданы в Америке чуть ли не на 100 долларов через поехавшего туда американца из Ревельского консульства.

Много помогали нам англичане Лонеган, бывший консул в Ревеле, который заказывал сам и знакомил с приезжими англичанами, дававшими заказы.

Лето 1923 года Ирина провела в имение Бранда (Лидича), куда и нас пригласили, там привели мы две недели на лоне природы. Удалось их соседке продать картину, и это окупило нашу поездку.

Случайно познакомились с французским министром и его женой у Лонеган. Я ей сказал, что у меня есть в Париже приятель, но не знаю его адреса, забыв совсем. Министерша предложила придти к ним и поискать в Botin адрес Usines de St. Gobain — единственно, что я помнил и когда-то писал Daridan. Визит не прошел даром, т.к., узнав адрес главного бюро в St. Gobain, я написал открытку с оплаченным ответом, прося сообщить мне адрес инженера Darudan, который до войны служил у них.

Недели через две получил письмо прямо от моего старого приятеля (мой запрос был отправлен прямо к нему в St. Denis). Письмо было полно вопросов: что было с нами, как удрали и в каком положении. Узнав, что мы бедствуем, предложил деньги, от которых я отказался, а затем вновь спросил что может сделать из такой дали, не могу ли я приехать, и тогда обсудим, но приехать один, без семьи. Ответил, что могу, но задал вопрос, что мне надо работать, службу и, главное, квартиру. Опять ответ: «Дайте подумать». Это было в сентябре, о переписке я не говорил ни слова никому, даже сестре. Мысли об отъезде не давали мне покоя. Мы видели, что на рисунках видов Ревеля долго не проживешь, многие уехали, и жизнь вообще замирает в городе. Полный всяких невеселых дум, я как-то вижу во сне своего отца, который очень весело мне говорит: «Не унывай, 8-го ноября ты очень обрадуешься». Утром я рассказал этот сон своим. Переезд в Париж и всякие чарующие мысли прошли, начали искать другую квартиру, купили ручную зингеровскую машинку и вообще грустно готовились к неизвестности, к зиме, думали о дровах. Лили продала очень удачно свою шубу. Искали, где бы продать рисованье Лили или получить заказ и т.д.

8-го ноября, в день моих именин, я волновался, ожидая исполнения своего сна. Вечером пошел к сестре и рассказал о виденном в сентябре сне. Она утешила, что еще шесть часов  день не кончен. Действительно, после семи вечера принесли письмо (писали все на ее имя для передачи нам, т.к. на адрес дома Коцебу, где мы жили, они пропадали). Ура! Письмо было от Daridan, он приглашал приехать в Париж одному, жить у него, квартира будет свободна и готова для нас к январю, служба мне будет в Bon  Marché. Тут я открыл свой замысел уехать в Париж. Сон сбылся! Кроме того, разрешение на визу им было устроено и послано в Ревель во французское посольство. На другой день побежал в консульство, оказывается правда — разрешение на визу получено всей семье Бульмеринг. Начались хлопоты и обсуждения, как ехать: морем или железной дорогой. Зима наступила и с ней холода. Как не скверно морское путешествие, решили ехать на датском пароходе, т.к. морем не надо много виз, что выходит дешевле.

Пароход должен был везти меня из Риги, где он грузился, до Гавра. Взял в Ревеле билет, собрал небольшой багаж и, простившись вероятно навсегда с сестрой, поехал в Ригу. Там я остановился у моего кузена, который очень любезно меня встретил. В течение трех дней я ходил в контору пароходства узнавать, когда пойдет мой пароход, и всегда получал ответ: верно завтра. Наконец кузен Жорж дал мне благой совет бросить пароход и ехать по железной дороге через Берлин, напоминая ужасы морской качки. Я отдал билет, получил обратно деньги и поехал приблагополучно на поезде, и прибыл в Париж. Так сбылся мой сон. Вскоре в Париж прибыли жена и дочь.

Париж 1934 г.
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